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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
 
Пару лет назад, а именно в середине января 201* года, я возомнил себя писателем в изгнании. Решившись писать роман, не на свои деньги я купил билет и забронировал жилье ровно на месяц в том городе, название которого людям с артистическими претензиями (к коим я себя бессовестно причисляю) произносить следует с осторожностью, а лучше и вовсе отказаться от упоминаний его имени, используя для удобства очевидные метафоры: мокрый низ Европы, например, или же, чуть более уважительно, влажный сон Бродского. Собственно, по заочному приглашению последнего я и решился на эту никчемную авантюру.
	Палаццо, в котором расположилась съемная квартира, в которой расположился я, гордо вырос из воды ровно в том месте, где топил свой вшипывающий окурок сам Иосиф. Это я выяснил полуслучайно, прогуливаясь по району, перечитывая “и голуби на фронтоне дворца Минелли” и, чуть ниже, “ненадежную кариатиду, водрузившую орган речи с его сигаретой себе на плечи” (заметьте, читаю именно что по памяти!). Как раз там, где когда-то дрейфовал драгоценный огрызок его сигареты, в том месте, куда падал кошачий взгляд жеманно закидывающего голову при каждой затяжке Бродского, и расположился мой новый дом. 
	Моим я его могу называть, конечно же, с большой натяжкой (тем более что и на квартиру мне не хватило, а хватило только на чердак), как и уверять вас в том, что не ошибаюсь в точности адреса. Тем не менее прошу, поверьте на слово. Я даже специально сделал три круга на месте, перешел тот самый “шинельный” мост, неуверенным шагом приблизился ко входной двери, у которой, по моим расчетам, дымила та “ненадежная кариатида”, и прочитал рядышком с позолоченным звоночком, нет, конечно, не имя писателя, но красивое итальянское номе, что указано вместо заглавия к тому самому стихотворению великого русского поэта. Но не суть.
	Эта история вовсе не о Бродском, и не обо мне, и даже не о нашем с ним любимом городе. Эта история о Кате. История довольно-таки стыдненькая, кому-то она покажется забавной, а кого-то может довести и до нешуточных истерик. Одно ясно как божий день, история настоящая и случающаяся, надо думать, с нашими по постсоветски растерянными россиянушками довольно часто. А если часто, то зачем тогда рассказывать? Поймите тут сами. 
	О том, куда забросила ее нелегкая судьба, Катя написала мне именно в те январские дни, когда я, клацая зубами и пальцами, изо всех сил пытался вот так вот махом взять и сотворить шедевр. 
	Непременно вот так вот взять и сотворить нужно было уже хотя бы потому, что этот шанец мне выпал случайно и вышел недешево. Соответственно и результат, результат непременно должен был организоваться как можно скорее, к истечению срока моей аренды. 
	Боженька, одному тебе то это и известно, как непросто творить шедевры! Просто писать, когда ты сам себе ничего не обещал. Просто писать, когда ты обещал чего-то другим и теперь должен выполнять свой дедлайн, а иначе разочарование, истерики, пустой аккаунт. Просто писать сразу после больших переживаний – просто, но глупо. А вот так, проверяя самого себя на прочность, талант, выдержку, зрелость – писать так оказывается очень сложно. Со зрелостью как-то, по-видимому, не сложилось. 
	И чем дольше тянется эта самая сложность, тем чаще стучит капля по алюминию раковины, тем неудобнее чужое пластиковое кресло, тем громче тут внутри шумит нагреватель, и тем тише там за окном колокола, волны, чайки – все те обитатели этого края, что должны, нет, просто обязаны (им за это платят!) вдохновлять молодого, неопытного, самонадеянного до дури творца. В итоге, ему только и остается что подпереть голову обеими руками (холодные пальцы в этот момент клацают уже не по клавиатуре, как им положено, а по вискам) и уставиться в стекло, темноту, стекло, темноту, стекло... 
	А там, на стекле, в белой оконной раме нарисован белый пятиугольник: нестиранная с дороги и оттого родная до неснимаемости футболка. Затем, чуть выше, виднеется лицо: девичий овал, прямая линия носа, губы когда-то четко очерченные, а тут почему-то размытые, околомонгольские глаза и высокий, нелепо высокий лоб. После – резко, сразу – начинается синяя ночь. Так... На пустяки не отвлекаемся!
	Судьба свела нас с Катей задолго до моего приезда в сей чудный край, а именно каких-то десять лет назад, в одном российском городе, название которого произносить не хочется уже не от того, что неловко, а просто потому что стыдно. Ну, скажите, как можно было угораздить нормального, интеллектуального, даже, можно сказать, креативного человека родиться в городе с таким названием?! Да еще и на улице Островского! А ведь очень долгое время я гордился тем, что родился не на какой-нибудь там Дзержинского или, упаси Господи, улице 50 лет Великой Октябрьской Революции (такая у нас тоже имеется), а на единственной в нашем городе, казалось бы, приличной улице, названной в честь писателя Островского. А потом выяснилось, что повода для гордости и нет. Тю-тю. Ошибочка вышла. Писателей Островских у нас, оказывается, было как минимум двое. И та улица, где родился я, была названа в честь не того, у которого луч света в темном царстве, а другого – советского властелина пера, вдохновителя на идейные и не только преступления большевиков. В общем, с лучом света как-то не сложилось... Уже тут можно было бы поставить точку и убиться, но не стоит сильно драматизировать.
	В том далеком российском городе с неприличным названием с Катериной мы встретились по работе. Да-да, тогда и во все время нашей совместной трудовой деятельности она была именно Катериной, а не Катрин и не Кэйт, и уж точно не Катенькой. Как только она вошла в суши-кафе, где мы сидели тем вечером над планированием первого номера журнала, так мне и стало ясно, что в комнату вошла именно Катерина. Высокая, статная, сисястая бабенка Катерина. Такое грубое, недостаточно поэтическое описание я себе позволяю только лишь потому, что как только этот новоиспеченный графический дизайнер, эта выпускница местной (да-да, именно местной!) художественной академии показалась на пороге кафе, громко обстучала снег с сапожек и распахнула длинное мохнатое пальто, так Анастасия, наша начальница, тут же воскликнула: “Ну, Катерина, какая ты у нас стала все-таки сисястая бабенка то!” Сказано это было совершенно без злого умысла, а скорее по женской дружбе, потому что дальше наш будущий главный редактор, эта Анна Винтур сибирского розлива, взглянув хорошенько на Катерину, продолжила: “Мне б такие, как у тебя!” Катерина была даже, кажется, довольна этим своим минифурором и к тому моменту, когда она была мне представлена, уже вовсю улыбалась, щедро раздавая приятную морозность своего румянца, прикасаясь своими щеками к моим – левой, правой и еще раз левой – как это принято, говорят, во Франции.
	Хотя тогда Катерина ни о какой Франции, конечно, и думать не думала. Ну может, вяло мечтала однажды съездить семьей в Париж на майские, смотрела как все “Амели”, напевала лявианроз за варкой борща, но всерьез о Франции не думала точно. Да и что о ней думать, когда дочь подрастает, скоро в школу пойдет, муж с работы вот-вот вернется, а борщ еще не настоялся, работу бы какую-никакую найти по специальности. А куда с такой специальностью  – графический дизайнер и иллюстратор – можно податься в российском городе средненького размера и с неприличным названием? Вот и прибежала Катерина на встречу в суши-кафе, как только мы ее позвали, и готова была начинать дизайнерить хоть за бесплатно, хоть на следующий день, но нечего пока было.
 
Ох ты ж, из темноты звон колокола раздался так неожиданно что я подпрыгнул на стуле! Глаза поднял с белого экрана, выпучил в темноту, а там ничего и нет как будто бы. Впрочем, если лампу на столе выключить (заодно выключая и свое собственное отражение), экран приглушить, а потом долго всматриваться, то за окном можно разглядеть кое-что не то чтобы очень интересное, но важное для спасения резонности очередного момента тщеславной лености. 
	Ну, во-первых, это верхние две трети черного квадрата в белой раме. Предавая задумку автора, здесь черный деградирует книзу, как будто Малевич обмакнул кисть в краску и начал с самого верху, а потом спускался, спускался, забыв вновь зачерпнуть гуаши: от интенсивно синего наверху у рамы черный цвет скатывается к какому-то чуть ли не рыжеватому, а потом – ррраз! – и снова темнота. Новый шматок черной краски уже идет горизонтально, слева направо, очерчивая крыши домов, гладкий округлый купол церкви и тут же, по-супружески рядышком стоящий, тыкающий настырно ввысь, фаллос колокольни. У Евы с Адамом, конечно, должен водиться и домашний змий, и на удивление он действительно предусмотрен автором: чуть поодаль, из того места, где чернота крыш соединяется с рыжеватостью неба даже сейчас, после заката можно разглядеть тонкий, изогнутый, безобразной формы спутниково-антенный штырь. Яблок при змее не наличествует. Видимо, все давно съедены.
	А вот единственное, что можно вычерпнуть из черноты ниже линии крыш, – это окна. И даже тут с выбором не разбежишься. Одни только два равномерно заполненных светом глаза вертикально вытянутой, правильной формы смотрят в мою сторону не моргая. Не приглашая заглянуть внутрь, как бы мне этого ни хотелось, не стараясь рассказать о себе каких-то там небывалых историй, не флиртующих со мной миганием фигур, занятых семейными разборками, а просто светят – ровно, тепло, спокойно.
	И еще одно. Сразу слева от рамы – моей собственной оконной рамы – если слегка выгнуться или еще лучше высунуться из окна, то тут же, буквально в трех метрах от моего жилища в каком-то выступе виднеется еще одно окошко. Но это окно – странное, бледное, совершенно неживое, скорее всего, выходящее в коридор или на лестничную площадку. Свет из него уж точно не струится, а как-то лениво желтеет еще, наверное, и потому, что это довольно большое, самое близкое ко мне окно плотно зарешечено чугунным кружевом. Именно кружевом, потому что в этом городе обыкновенных, по-тюремному прямых решеток не так много. Местные решетки ну настолько витиеваты, игривы, жеманны, что разобрать, что там за ними, очень сложно. Я только что и видел сквозь это кружево передо мной, как из черного зазеркалья поднимался, даже парил, какой-то то ли алый, то ли бордовый объект. Сперва, когда я выгнулся и принялся разглядывать это плотно зарешеченное окно, то объект мне показался субъектом. Казалось, какой-то маленький, широкоплечий человечек в красной рубашке стоит у окна, прижимаясь совершенно неподвижно к решетке, и все пялится на меня. Но я смотрел дальше, а человечек не двигался. “Наверное, все же это какая-то вещь”, – думал я, а сам уже дорисовывал воображением невидимые черты и грани этой фигуры. Наконец, я допридумывал-довысматривал себе за решеткой тонкий тяжелый столик, а на нем – я так себе решил – громадную алую вазу из стекла мурано. Именно мурано! Один из тех больших тяжелых стеклянных монументов причудливой формы и странных переливающихся цветов, что стоят в витринах города. Алая ваза на тоненьком столике. На том и порешал.
	Хотя причем тут ваза да яблоки? Историйка-то названа “Катя”! О том и речь надо держать, а иначе какой-то обман получается.
 
Зайдя в кафе, что располагалось в дебрях глубоко спального района нашей бездонной провинции, Катя разместилась с краешку столика, открыла рот, принялась слушать главную редакторшу.
	– Журнал образцового содержания будем варганить, – заявила моя бывшая коллега по журфаку Анастасия, ничуть не стесняясь громких выражений.
	Моим первым заданием при работе над “журналом образцового содержания” (еще за месяц до той встречи с Катериной и примерно за полгода до того, как нам выплатили первую зарплату) было собрать некий идеальный глянцевый каталог из страниц тех журналов, которые на мой вкус можно было назвать передовыми, оригинальными, образцовыми. У меня, человека неровно дышащего к глянцевым обещаниям красивой жизни, к тому времени дома скопился целый архив тяжелых блестящих изданий разного языка, размера и года выпуска, привозимых мною и моими друзьями с Запада (из заграницы и Москвы). Несколько недель ежедневно я корпел над заданием Анастасии, старательно отбирая, выдирая, вырезая, склеивая, скрепляя, вставляя в мультифорки страницу за страницей нашего будущего идеального продукта. В тот вечер в суши-кафе я и приволок это трехсотстраничное глянцевое чудище, бухнул его на стол не без гордости. Анна Винтур а-ля рюс и ее подруги-сотрудницы принялись обсуждать мой монументальный труд, отбирать то, что подходило им. Катерина тогда, казалось, сидела от этого всего действа несколько ошарашенная. 
	– Вот так сможешь? – Анна Винтур тыкала тонким коготком в какую-нибудь загибулистую иллюстрацию и смотрела на Катерину. Катерина не решалась ответить честно. – Ну, ничего, научишься!
	Катерина и правда чрезвычайно быстро всему научилась. В конце той первой встречи мой глянцевый монстр в придачу с десятком французских “Вогов” был передан на изучение Катерине. Помню, как помогал ей тащить домой сумки с неподъемным гламуром. Помню, как уже в первые дни работы в офисе Катерина хвасталась нам иллюстрациями, вдохновленными, так сказать, теми самыми французскими “Вогами”.
	В таком плагиате ничего постыдного мы не видели: ни одна Катерина так училась. Все остальные члены редакции, включая меня самого, мало собственно понимали, каким это таким “образцовым содержанием” мы собирались наполнить наш журнал. Точно так же, как Катерина вышла из местной художественной академии без какого-либо понимания, что ей с этой академической художественностью дальше делать, так и мы – выпускники местечкового журфака – только и могли, что ахать, листая западную прессу, совершенно не представляя, как это все производится на свет Божий.
	Не то что мы были плохими студентами. Скорее наоборот! Анна Винтур и та выскочила с красным дипломом. Просто дипломы нам давали оптом за совершенное владение жанрами советской прессы, за способности распознать произведение, сцену и автора по одному параграфу из какого-нибудь там мастерписа античности, а также за подхалимство, бездумную зубрежку и искусное владение шпаргалками (Анна Винтур, кстати, в студенческие годы славилась роскошной косой и приверженностью к водолазкам: под водолазкой проводился наушник, коса распускалась, густо покрывая проводок, Аннушка отправляла смску с номером вытянутого билета своей партнерше, что стояла за дверью с конспектами, та зачитывала по телефону ответ, а Аннушка, задумчиво облокотясь на левую руку, старательно записывала, потом выдергивала наушник и уверенной походкой шла отвечать). Полученные таким образом красные дипломы, тем не менее придавали немалую бодрость и уверенность духа: амбициям нашим не было предела! Вот и брались мы за создание новых и тут же сразу образцовых журналов (магазинов, ресторанов, прочих супермега-проектов) как только появлялись у кого-нибудь – чаще всего у сахарных мужей амбициозных подруг – лишние деньжата. Понимания же, как это все делается, у нас не было ни шиша.
	Макет и первый номер верстались несколько месяцев. Катерина в компании с другими дизайнерами быстро училась премудростям верстки и обработки фотографий постоянно опираясь на мой каталог, собранный исключительно, напоминаю невнимательному читателю, из западной прессы. Примерно так же писались и тексты. Так же варганилась рекламная продукция. Так же делались фотосъемки. Но ведь делались! Делались своими руками! Организовывались сложные проекты! Писались многополосные истории!
 
Хотя с настоящим-то писателем – с тем, что одарен небесами, – все должно выйти, конечно же, полуслучайно, без усилий и заказов, примерно так, как с героями чужих фильмов по чужим книгам, ну, Капоте, скажем. Чтобы вот приехал человек в новый город творить нечто, заселился в новую квартиру, открыл окно, а история уже ждет его там, улыбаясь джокондовской улыбкой. Можно сказать, примерно так оно со мной и вышло. Так да не так.
	Моя венецианская квартирка представляла из себя совсем крошечное жилище, но по какому-то удивительному стечению туда мебели, предметов и просто условий жизни здесь было абсолютно все, что мне было на тот момент нужно. То ли по причине скромности метража, то ли из соображений практичности, то ли исключительно в следствие особо неугомонной изобретательности человека по имени Антонио, хозяина квартирки, буквально у каждого здесь предмета были свои секретики. Все-то здесь двигалось, вращалось, раскидывалось, выдвигалось, складывалось, опускалось и даже взлетало. Широкое кресло одним движением руки превращалось в удобную постель на полтора человека. Кухонный уголок с двумя газовыми конфорками и чайником вдруг становился целым обеденным залом, если потянуть за нужную веревочку, нажать нужную кнопочку и тут же опустить (главное не себе на голову!) красный широкий стол, в обычной своей жизни как-то хитро приверченный к стене. А за стеной, той самой, что при желании делалась обеденным столом, – комнатка с раковиной и туалетом. Но вот и там развернись осторожно, закрой две шторки с обеих сторон, дерни за шнурок – и тут же комната оборачивалась в душевую с окном в потолке. 
	Три стены на том чердаке были книжными (по корешкам можно было сразу угадать в хозяине ученого архитектора-дизайнера), а четвертая – серой, гладкой будто бы школьной доской, но только до того момента, пока не нажмешь в нужном углу, и доска откроется просторным шкафом. Батарей и кондиционеров не наблюдалось. Для вентиляции были предусмотрены многочисленные щели и окошки в косом-раскосом потолке, а для обогрева прямо над крошечной входной дверью страшно нависал чудо-ветропроизводитель, из которого по необходимости задувал сирокко. 
	Однако главное, конечно, самое главное из изобретений хозяина квартиры, первое, что примечал каждый сюда входящий, – был длинный, широкий самодельный стол, совершенно роскошно располагающийся у самого окна. Я только вскарабкался на чердак, только сел за этот самый стол, так и ахнул не в состоянии поверить своим глазам: передо мной открывался идеальный, завораживающий вид на прекрасный город и небо. После заката темное стекло настойчиво отражало лишь футболку с лицом, а вот в светлое время суток в этом пейзаже можно было наблюдать столько элементов, красок, столько полузаметных деталей, что я мог бы написать целую книгу, просто перечисляя вам все, что я видел из своего окна изо дня в день. 
	Таким образом, крохотный метраж жилища компенсировался, во-первых, сказочной способностью удовлетворять все бытовые потребности, а во-вторых, совершенно бескрайним видом перед глазами. Сидя здесь, за этим просторным белым столом, и периодически поднимая взор, мне порой казалось, что я лечу – так высоко и свободно становилось на душе.
	Лишь одно мне было чуточку, но совсем только чуточку обидно: как я ни выглядывал из окна, как ни садился на подоконник, свесив в город ноги, как ни пытался даже ступить, достать пяткой до крыши, – воды из чердака видно не было. А ведь я знал, я был совершенно уверен, что средневековый палаццо, в котором так удачно расположился мой чердак, в котором так пресчастливо расположился я, непременно выходил своими окнами на Гранд-канал. По другому палаццо просто было не положено. 
	Конечно, жаловаться у меня и мысли не было, мне ведь и так достался вальяжный вид на Каннареджио. И все-таки мне было жутко любопытно, каково это жить в палаццо и смотреть по утрам на водичку. Или еще, каково это, сонно покачиваясь, идти ночью в уборную, когда над тобой как минимум два метра потолков, лепнин, путти, а за окнами, за окнами волнуется море, дрейфуют чайки, гребут гондольеры... 
	Каждый раз восходя к себе на чердак или спускаясь вниз по лестнице, я бросал взгляд на красивым почерком выведенные имена счастливцев, постоянных жильцов этого дома. Конечно, к сегодняшнему дню этот палаццо был грубо распилен на несколько апартаментов, но зато каких апартаментов! В центральной парадной я сразу приметил лифт – старый, зарешеченный, массивный аппарат. У лифта было только две кнопки Paranzo и Folli Bagnali. То есть, очевидно, что к этим двум семьям лифт поднимался персонально – каждому выходило по этажу да еще, вероятно, и с видом на Гранд-канал! Ведь лифт шел из центральной парадной, что выходила непосредственно к воде. 	Однако в другой раз я обратил внимание, что и на одной из дверей на втором этаже моей лестничной клетки также было вырисовано имя Folli Bagnali. Это при том, что мой подъезд поднимался не из зала с лифтом, а из патио, а значит госпоже Баньяли повезло обладать этажом нереальных размеров: лишь только диаметр патио и парадной залы были по метражу больше, чем сложенные площади всех квартир, в которых мне суждено было когда-либо проживать. С тех пор, каждый раз обращая внимание на имя этой дамочки, этой Фолли Баньяли, меня просто переполняло любопытство. Так и хотелось позвонить ей в дверь под предлогом, ну скажем, одолжить поварешку, а там, глядишь, и закрутить разговор: она меня спросит, откуда я родом и, когда узнает о моем экзотическом крае, станет особенно заинтересована в моей персоне, а позднее, ну, дней так через пять, позднее мы станем близкими друзьями: я бы покупал ей морепродукты на рынке, слушал ее долгие рассказы о жизни, а там недалеко и завещаньице на мое имя сварганить. Да-да, завещаньице всенепременно! Ну, скажите, кто бы отказался от вида на Гранд-канал? Вот вы бы точно не отказались!
	Палаццо у Гранд-канала. Палаццо шестнадцатого века. Палаццо персикового цвета. Это его-то я звал моим домом в то время. Вот только, сколько я ни пытался понять его строение, сколько ни рассматривал его – с пристани, с вапоретто, с набережной, из сада, из внутреннего двора, наконец, вылезши из окна и повернув голову чуть ли ни на сто восемьдесят градусов, – я никак не мог сообразить, никак не мог представить, понять, как этот мой дом был устроен. Он являлся полной противоположностью тех наших панельных уродцев, где пять этажей, четыре подъезда, два кармана на этаж, шесть квартир – однушечка, двушечка, трешечка – и так от Москвы до Владивостока. Этот же палаццо был словно какой-то кубик-рубик, вывернутый наизнанку и потому будоражащий воображение, сводящий с ума каждого, кто решится с ним разделаться.
	Для того, чтобы пробраться в мое новое жилище, мне было необходимо открыть пять дверей пятью разными ключами: первую парадную дверь с площади Сан-Маркуола, вторую стеклянную дверь, ведущую из парадной в патио, третью высокую темно-бордовую дверь из патио в подъезд, а затем уже четвертую – в небольшой коридорчик и, наконец, мою входную пятую, самую крошечную из всех дверей. Чердак располагался на последнем, пятом этаже, и чем выше я поднимался, тем ниже становились потолки и двери. Ну не сказка ли?! 
	Сказка! И скоро-то она сказывается... Ну, за дело! 
 
Возникали между сотрудниками нашего вот-вот и образцового журнала многочисленные идеологические сложности. Случались стычки, несостыковки, трудности культурного, так сказать, перевода.
	Так стеклись обстоятельства, что первый номер выходил то ли майским, то ли июньским. А в том году еще и наметился какой-то большой юбилей со дня то ли конца, то ли начала Второй Мировой. Часть редакции настаивала, чтобы мы посвятили номер войне.
	– Ну как же так, ребята? Ну зачем нам это надо? – недоумевал я. – Ведь это глянцевый журнал! У нас тут гламурные съемки, статьи на околокультурные темы, полуголые дамы на каждой второй странице, реклама наращивания бровей, – прости Господи! – а вы хотите, чтобы мы посвятили номер войне?!
	– А как не посвятить?! – отвечали мне мои и сограждане, и соратники, и современники. – Ведь такая важная тема! Великая Война!
	– Так пускай идут парады по Красной Площади! Пускай стреляют фейерверки! Пускай поет Кобзон! Но мы-то с нашим журналом какое отношение к этому всему имеем?
	– Как это какое?! – неожиданно возмутилась не на шутку Катерина, даже слегка подпрыгнув в своем кресле. – У меня вон... вон... – раскраснелась, запылала, – у меня вон дедушка воевал, между прочим! Как это какое?!
	Я вздохнул. Приготовился успокаивать Катерину. Но она уже завелась, привстала из-за своего компьютера.
	– У меня семья знаешь какая?! Не хухры мухры! Папа мой – судья. Баба с дедом – те аристократы. И мы все, между прочим, в семье – патриоты! Потому мы деда нашего, не того, что аристократ, а того другого, все очень уважаем! 
	– Катерин, уважайте ради Бога...
	– Нет, я считаю, что мы не можем в нашем журнале, в первом самом номере обойти эту тему! Ведь нас то самих, нас то тут бы не было! Нас бы вон те западные фашисты уже бы всех перестреляли! 
	При словах “те западные фашисты” Катерина почему-то ткнула подбородком в сторону окна, а я опустил глаза на мой монументальный глянцевый макет.
	– Катерин... Успокойся... – она стояла вся зардевшаяся, ее гладкие каштановые волосы, казалось, блестели сильнее обычного, губы горели. – Ты посмотри, как мы работаем, – спокойным голосом пытался продолжить я, – посмотри... Изо дня в день изучаем, восторгаемся, делаем журнал, хотим еще денег каких заработать, опираясь на прессу вот этих самых “западных фашистов”, как ты говоришь.
	– Ну... Ну... – запыхтела Катерина.
	– Ну... Как же... – запыхтели некоторые ее единомышленники.
	– Это уже совсем другое, – добавила менеджерша по продажам, мирно раскладывающая до тех пор пиксельный пасьянс, а тут вдруг спохватившаяся поддерживать Катерину. – Ты не путай козу с паровозом то!
	Я повернулся, посмотрел на лица остальных членов редакции... Меня подрывало им задать много вопросов, спросить их, что конкретно они знают об этой войне... Что они слышали о пакте Молотова-Риббентропа, например? Что они помнят о роли американцев, да-да, ненавистных им американцев или, скажем, британцев в повержении Гитлера? Ведь наши западные современники точно также считают, уверены на сто процентов, как и уверены мы, что именно их страна одолела нацистскую Германию. Мне шибко хотелось узнать, слышали ли мои коллеги о встрече на Эльбе? Хотелось, наконец, спросить их, что же значит слово “нацизм”? Почему оно так похоже на наше, родное “национализм”? Однако тут явно выходило, что я был в меньшинстве, если и вообще был не единственным противником идеи посвящать первый номер гламурного журнала Второй Мировой Войне.
	– У нас в войне сколько людей погибло, скажите мне? – я только лишь спросил их как можно тише. – Сколько советских солдат погибло под руководством Генералиссимуса Сталина?
	– Ну... Много... 
	– Откуда я знаю.
	– Ну не мало точно...
	– Около двадцати семи миллионов советских граждан. Двадцать семь миллионов... – ответил я. – А с немецкой стороны, со стороны побежденного? – Товарищи все молчали. – С немецкой стороны меньше шести миллионов.
	Молчание углубилось.	
	– Вам неужели не ясно, – я уже и сам начал заводиться, – неужели не очевидно, что Сталин закидал телами наших солдатов немецкие танки?! И что мы тут собрались отмечать? На вот этих глянцевых страницах, где в каждом углу по бляди, куда вы тут будете гвоздички красные пихать?! Да тут слезы лить надо каждый год девятого мая, а не водку пить под фейерверки!
	Тогда Катерина, к моему удивлению, вдруг потупила взгляд, неожиданно как-то выдохнула и бухнулась обратно в свое кресло. Остальные тоже, бухча и перешептываясь, разошлись по местам. Номер мы войне таки посвящать не стали, но моменты подобного несогласия, конечно, повторялись еще не раз. 
	Потом были выборы (семья Катерины, разумеется, дружно шла за “Единую Россию”), спор о справедливости российского правосудия (папа-то у нее всю жизнь в суде), обсуждения местных скандалов, вроде того, где пьяный милицонер снес целую остановку на служебной машине (Катерина была замужем за сотрудником ГИБДД) и так далее и тому подобное. И все же мы, работники издания, становились ближе друг другу хотя бы потому, что были вынуждены много общаться, обсуждать все эти и другие темы, проводить дни и ночи вместе.
	Особенно перед сдачей каждого номера в печать, когда мы, бывало, рабствовали в редакции сутками, наши с Катериной разговоры делались все длиннее, спокойнее, интереснее. Пока она трудилась, с красными глазами верстая страницу за страницей, я дописывал статейки на своем месте, подходя каждые полчаса к ее компьютеру. Порой я просто передвигал свое кресло к Катерининому столу, садился у нее за спиной и мы работали на две головы. Мы были довольны получавшимся результатом.
	Прошло несколько месяцев, и Катерина уже не нуждалась во французских “Вогах”, а сама делала замечательные работы. Мы сдружились, слушали и слушались друг друга. Я замечал, как гордилась Катерина каждым новым номером, каждым новым своим творением. Вот только домой она приходила все позднее, подрастающую дочь видела все реже, все чаще звонил в офис и громко ругался на нее муж.
	Эти семейные заботы ее очень волновали. Было заметно, что она любит и мужа, и дочь. И в то же время ей чрезмерно нравилась ее новая работа. О такой самореализации в условиях нашей провинции она и не мечтала. А тут – полнейшая воля для творческого полета! Чем ярче она самовыражалась, тем больше она отдалялась от семьи. Во всяком случае, так мне тогда казалось.
 
Хотя мало ли что мне казалось! Вот, думалось мне всю жизнь, например, что площадь – это там, где четыре стены, зловещая пустота и тиран по центру. А тут – кампо Сан-Маркуола! Если стоять на ней лицом к воде, то за спиной у вас – скромная церковь, снаружи и вовсе без декораций, с полками кирпича, за которые когда-то когтями, зубами должен был цепляться мраморный фасад; cправа от вас – один палаццо, с видами типичными для ренессанса, за зеленым садом и высокой черной извивающейся решеткой забора; cлева – другой палаццо, самое старое казино в мире. Я часто вставал в центр той площади, опирался на белокаменный колодец, занимающий место вождя, смотрел сперва по сторонам, а потом все больше на воду. Изредка к площади подходили вапоретти, выгружали кучки людей, кучки дружно, тихо семенили через площадь. И снова пустота. 
	Гранд-канал волновался от каждой лодки. Волны слегка захлестывали на мостовую. Два темно-зеленых высоких фонаря отбрасывали свет: один – на волны, другой – на изгиб вьющегося забора и зелень за ним. На другой стороне канала в ряд выстроились третьи, четвертые, пятые, стодесятые дворцы. Они и правда все дружно будто бы вырастали из воды. И если лодок не было больше минуты, то вода превращалась в черное зеркало, и тогда дворцы множились, множились, множились...
	Прямо напротив через канал множился многоарочный вытянутый Фондако дей Турки, турецкое подворье то есть. В былые времена там и правда жили, торговали все приезжающие в город турки. Мой же дом, мой персиковый палаццо, был сразу справа у воды. Нужно было только пройти несколько шагов по узкой набережной между фонарем и вьющимся забором. Сначала там изгибались арки – раз, два, три, – к каждой из которых были привязаны важные гондолы и простые смертные лодочки. Потом набережная резко прерывалась массивной парадной дверью. Дальше – только с кодовым словом или ключом.
	То был главный вход. За ним – огромная, прямо-таки бальная зала с мраморным полом из ромбов белого и розового цвета, словно узор на платье Арлекина. Одна дверь, самая большая, еще больше той, парадной, выходила к воде. Открытой я ее никогда не видел, но воде это не мешало. Проходя словно привидение сквозь закрытую дверь, вода взбиралась по ступенькам, иногда даже доставая языком до мрамора. Другая дверь, тоже всегда закрытая, – чуть меньше, но не менее импозантная, была из стекла и витого металла. За ней шла лестница наверх, на пьяно нобиле. Там же, рядом с лестницей за стеклянной дверью, сопел огромный старый лифт. Третья дверь, еще меньше и еще прозрачнее, уже без решеток, вела из парадной во внутренний дворик. В центре двора тоже был белокаменный колодец, у стен – всегда зеленые растения в тяжелых каменных горшках. Красивые темно-бордовые двери вели из патио в разные то ли квартиры, то ли лестничные площадки. У моей по обе стороны пузатые путти держали на плечах по горшку с цветами. Это была дверь номер три, соответствующая цифра красовалась на одном из моих пяти ключей.
	А вот справа от моей подъездной двери чернел вовсе не привлекательного, а даже наоборот, несколько пугающего вида узкий длинный проход, ведущий из патио как бы под здание, через сад, по узкой дорожке к заднему входу.
	Из двух дверей на территорию палаццо мне, разумеется, больше импонировала та, что выходила из центральной мраморной парадной на площадь Сан-Маркуоло. Особенно утром, выбираясь из дома будучи еще совсем заспанным, с еще свежей головой, щуриться от солнца, играющего на волнах, встречать Гранд-канал, Фондако дей Турки на противоположной стороне и церковь Сан-Маркуоло на этой было особенно приятно. Однако другой вход – тот, что тянулся темным длинным коридором из внутреннего двора, а потом еще более узкой и еще более длинной тропой через сад – служил самым быстрым путем к центральной улице. Именно по этой причине, дабы побыстрее, периодически я пользовался им, преимущественно возвращаясь домой будучи уже несколько уставшим или, наоборот, по утру выбегая из дома в спешке. Именно этот не такой гламурный, более тенистый проход и стал местом моей встречи с менее важными (уж точно не такими, как Катя!) персонажами этой историйки. Первое наше свидание было как бы вслепую, я вовсе и не видел своего нового знакомого. А случилось оно вот как.
	Возвращаясь домой после долгой прогулки по одной из моих набережных (о них я расскажу чуть позже) и воспользовавшись этим вторым, тенистым проходом, где-то высоко у себя над головой я услышал музыку. Снизу из сада мне было отчетливо слышно, как на втором или третьем этаже кто-то играл на фортепиано. И не просто играл, а играл виртуозно, с любовью и даже страстью. Это была какая-то очень запутанная, серьезная композиция – Шопен или, может, даже Рахманинов. Стоя в темном саду, я всматривался в окна, но никак не мог разобрать, с какого же этажа доносится музыка. Когда из патио я прошел в свой подъезд и поднялся до второго этажа, мне стало все ясно: ну, конечно, упражняется сеньора Фолли Баньяли! Мне можно было даже и не задаваться вопросом, кто играет с такой страстью посреди дня: одно ее имя на золотом звоночке выдавало натуру творческую, страстную, музыкальную. Я живо представил себе играющую на фортепиано принчипессу приличных лет, слегка чрезмерно напудренную, с длинной нитью жемчуга по водолазке светло-лавандового оттенка: друзья давно умерли, дети разъехались, осталось только гранд-пьяно да Гранд-канал. Таких сеньор и сеньоров тут, говорят, очень много. Говорят, что этот город умирает, что здесь совсем не осталось молодых. Прислушиваясь к музыке, мне стало жаль пианистку и желание постучаться к ней за поварешкой росло с каждой ступенькой.
	То был мой самый первый день в городе, кажется, суббота. На следующий же день, в воскресенье я проснулся довольно поздно (долго не ложился спать, изо всех сил пытался побороть свой роман – роман оказался сильнее). За окном все сияло жизнерадостной Италией, я тут же распахнул его. Сервиз дребезжал что было мочи. Комнату залило солнечным светом, гудением колоколов, ароматом морозного моря и, кажется, теплой выпечки. Будучи не в состоянии бороться с подобным искушением, я напялил свои единственные джинсы, свитер, накинул пальто и, взъерошенный, побежал вниз. Снова что-то заставило меня повернуть налево и через сад быстренько пройти к заднему входу. Вероятно, выпечки хотелось как можно скорее. 
	“Ди ме! Ди ме!”, – настаивал булочник то ли уставший, потому что встал слишком рано, то ли недолюбливающий иностранцев, то ли просто злой по жизни. Булок было много, а по-итальянски я знал лишь одно – “корнетти”, и то именно так, во множественном числе. Дуо корнетти оказались гигантскими, рассыпающимися круассанами, напичканными до отказа кремом и посыпанные, словно сибирской пургой, сахаром. Я ничуточки не возражал.
	Вприпрыжку, пока корнетти были еще теплыми, я домчал до маленькой двери в сад, то есть черного входа, открыл, уже было захлопнул за собой, как раздалось громкое, несколько фривольное, очевидно итальянское: “Оп-оп-оп!” Я оглянулся – на меня неслось нечто большое и очень красивое. 
	Ему было не больше двадцати лет. Блестящие черные сильно вьющиеся волосы. Болезненно бледная кожа. Смольные брови и хитрые, насмехающиеся над вашей ущербностью, большие глаза. “Бонджорно”, – я таки выжал из себя и прошел дальше внутрь. Несколько шагов сделал, а за спиной все тихо... Я обернулся: высокий молодой итальянец с копной волос, в дорогом (Burberry?) бежевом тренче и со студенческим портфелем продолжал стоять все на том же месте, в дверном проеме, и пристально смотрел на меня, как будто бы недовольный чем-то, как будто бы желающий что-то знать – знать тут же, на сем же месте!
	Наконец, тоже пройдя внутрь и звонко захлопнув за собой дверь, он не сказал граце, даже не ответил на мое приветствие. Что удивило меня больше всего в нем – это именно выражение его лица. Он глядел прямо, нагло, как будто спрашивая: “А ты что здесь делаешь?”. Хотя, действительно, повод для такого вопроса у него был. 
	Хозяин моего чердака предупреждал, что во всем палаццо нет ни одной другой квартиры, которая сдавалась бы иностранцам, а местные пришельцев ой как не любят. И в то же время, если этот молодой итальянец просил меня (“Оп-оп-оп!”) придержать ему дверь, то значит все-таки он и сам здесь не живет. Или живет непостоянно. Или просто навещает какую-нибудь свою бабушку...
	Сеньора Фолли Баньяли! Как же она будет счастлива визиту своего дорогого внука, который уже второй год прилежно (ей-то мало что о нем известно) учится в университете в Милане! Деньги на Burberry могут быть только там, на Севере Италии, там с экономикой все в порядке. Хотя при чем тут экономика, если бабушка занимает целый этаж палаццо на Гранд-канале?!
	Так додумывал я, а сам по длинному узкому проходу приближался к внутреннему дворику, в то время как молодой итальянец крался за мной следом. Я не оборачивался, ничего не говорил, но затылком чувствовал его взгляд. Мы прошли таким образом по коридору, потом через темный, слишком темный даже солнечным утром тоннель, вышли в патио. Из патио двери расходились в разные стороны. “Если повернет за мной направо, – думал я, – то значит я прав: к сеньоре Баньяли приехал внук.” Я повернул к моей бордовой двери. И он таки повернул за мной! Быстро подобрав ключ и забежав по лестнице до второго, третьего этажа, я снова обернулся. Молодой кудрявый брюнет смотрел на меня все тем же наглым взглядом, тем временем тонким пальцем вдавливая в стену звонок. Дверь Фолли Баньяли открылась. Красавец заскочил внутрь. Дождалась бабуля! Дождалась!
 
Проведя много дней и даже ночей вместе, не отходя при этом от компьютера, Катерина и я крепко сдружились. Я познакомился с ее мужем, посмотрел на растущую красавицу-дочь. Мы даже, можно сказать, породнились с ее семейством: когда у мопсихи Катерины появились щенки, я тут же взял одного в подарок своей маме. 
	То ли из этих семейно-щенячьих соображений, то ли просто по деловой дружбе, когда сестра Катерины в очередной раз собралась выходить замуж, устраивая какую-то грандиозную по местным масштабам церемонию, то в числе приглашенных оказались и мы с Аннушкой Винтур. Катерина постаралсь внести нас в список, зная наверняка, что такое шоу пропускать было грех. Дело было в щедро околонненном здании бывшего Дома Культуры Строителей Заводского района, недавно прикинувшимся ночным клубом “Венера”.
	Из той свадьбы мне больше всего запомнилось, в какую растерянность пришли гости, когда при входе на территорию этого “приюта роскоши и богемы” (цитата тамады), обнаружилось, что столы в зале были расставлены не буквой П, как водится, а отдельно, как-то по-круглому, да по восемь человек. Гости, очевидно, очень стеснялись и долго переминались с ноги на ногу, оглядываясь в недоумении по сторонам. “Свадьба в стиле Прованс” – гласили приглашения, а на практике это означало, что все стены бывшего ДК ныне были заставлены какими-то театральными декорациями, имитирующими французские деревенские домики с их перголами, лавандами и прочими околодиснеевскими приблудами.
	Пока мы с Анной Винтур ехидно хихикали, рассматривая береты официанток и пластиковые багеты в фото-зоне, гости все кружили-кружили вокруг столов, совершенно не понимая, как к ним подступиться, куда можно сесть и можно ли.
	На их фоне, впрочем, выделялась одна компания, занявшая свой стол тут же без каких-либо неловкостей. То были люди молодые, борзые, злые, за забором из “Белуги” на столе. “Мажоры! – мне тут же пояснила моя редакторша. – Друзья жениха невесты. Все как один – бандюганы.” 
	Из длинной напыщенной церемонии (еще до пьянки) я помню, как вжимали шеи приглашенные попроще да постарше, когда они подходили говорить речь молодоженам, а смотрели при этом на своего начальника – судью их судеб, и в принципе, судью – на отца невесты. Я помню и самого отца, широкого, угрюмого мужика, который до недавнего времени был и правда королем мира, но вот уже пару месяцев как случился сердечный приступ, и когда, в разгар свадьбы, тамада вытащила его танцевать “самый последний танец” с его “покидающей отцовское гнездышко” дочкой, то он ступил на танцпол медленно и тяжело. Мне врезалось в память, как пока отец с дочуркой переминались с ноги на ногу, тамада очень жестоко давила на жалость: “Вот он, вот он, тот последний момент, после которого родная дочь оставит родителей, чтобы начать новую жизнь, и они, конечно, будут видеться, но...” – и без того хмурое лицо отца бордовело, брови сгущались, ноги волочились по полу, казалось, вот-вот и он рухнет. Пьяненькие гости умилялись, а мне было и стыдно, и неловко, и боязно, да и просто по-человечески жалко папу. Наконец, душещипательная мелодия прекратилась, тамада заткнулась, заорала то ли Нюша, то ли еще какая чушь, забил по головам ритм, и пока одни гости были заняты обчмокиванием невесты, а другие – дрыганием, то я заметил, как у отца – у этого всемогущего богатыря, который всю жизнь провел верша правосудие, – сильно трясутся руки, заметно дрожат колени, нервно дергается из стороны в сторону голова. И если бы не дикая музыка, не дребезжащий стробоскоп, то наверняка бы вызвали скорую, а так, все по пьяни решили, что отец неловко танцует под Нюшу.
	В качестве основного свадебного подарка молодоженам преподнесли ключи от яхты. Обычной такой яхты, чтобы кататься по Средиземному морю. Жених был, кажется, доволен. Невеста, сестра Катерины, ожидала чего-то иного. Хотя логика подарка была ясна: эта голубая кровь нашей сибирской глубинки, этот крем де ла крем угольного края, эта аристократичная семейка, проводившая на Лазурном берегу (до которого простым смертным грести-недогрести) каждое лето, разумеется, просто не могла обойтись без яхты. Ну что сказать, я был впечатлен!
	Тем более, что на следующий день мы с Анной оказались и в числе приглашенных на “афте-парти” или, говоря человеческим языком, на всю ту же пьянку, но уже в ресторане, самом дорогом ресторане области. Стол, разумеется, ломился. “Белуга” текла рекой. Припухшие гости по очереди читали тосты, а я все не мог отвести взгляда от детей невесты. У сестры Катерины осталось двое от первого брака: шестилетний мальчик с лицом зажравшегося олигарха и безнадежно отшанеленная дочь восьми лет от роду.
	Действо завершилось кругленьким счетом в пять моих зарплат. Гости без энтузиазма предлагали заплатить за себя. Катерина достала пятидесятипроцентную карту постоянного клиента. Но ее сестра-невеста лишь грозно взглянула вокруг, отвергая и предложения заплатить, и скидочную карту со словами: “Папа не велит пользоваться скидками, когда есть возможность заплатить полную цену!” Катерина при этом, кажется, немного покраснела, бросив в мою сторону робкий взгляд.
	До того чудного торжества я никогда не бывал ни в том ресторане, ни в подобном окружении, никогда не вкушал осетрины и медвежатины, да и за круглыми столами по восемь человек я тоже до того никогда не сиживал (а все буквой П как-то), и тем не менее Катерина на тот момент уже верно вошла в не такой уж широкий круг моих друзей, а потому я и явился свидетелем семейного торжества. 
	Хотя мы с ней были очевидно очень разными, но проводя столько времени вместе, Катерина и я все-таки сблизились. Я делал ей массаж, когда она двенадцать часов кряду сидела у монитора, а нужно было сидеть еще двенадцать. Мы вместе хохотали до слез, когда она ночью снимала сапоги, а чтобы ходить по офису или по грязным коридорам в туалет, надевала пластиковые мешки на ноги. И когда однажды прервалась связь с типографией, а номер было необходимо доставить непременно к утру, и Анна Винтур не нашла ничего лучше, как погрузить Катерину вместе с ее компьютером на ночной поезд до Новосибирска, – я жалел ее, но еще больше жалел, что не поехал с ней вместе.
	
Залилась хохотом добрая сотня колоколов! Так и принялись рассыпаться звон и гул по всему небу. “Точно сеет кто”, – подумалось мне. Казалось, сразу со всех сторон моего чердачка задребезжали, загудели церкви. Я снова распахнул окно: воздух словно заряжался от этих тонких звуков, за которыми тут же следовало какое-то глубокое волнение. Ну представьте вот эти буддистские поющие чаши, по которым ударишь и, кажется, что сам воздух приходит в движение. А тут передо мной, вокруг меня, по всему небу разлились такие вот звуки и такой вот гул, исходящий от сразу, должно быть, десятка колоколен. И немедленно, тут же – какие бы мысли не тревожили, не роились в голове – весь мир начинался сызнова.
	Такой звон часто будил меня утром или посреди дня поднимал меня на ноги, словно бы напоминая о красоте вокруг, которую я пропускаю. Я тогда захлопывал компьютер, быстренько подскакивал, не удерживаясь от соблазна надевал очки и спешил на улицу.
	Близорукость – это защитный механизм, выработанный моим же собственным организмом. В этом я уже давно был уверен. Мои слабые глаза – это верный способ оградить меня от мелких, совершенно ненужных деталей окружающего мира. Это мне стало ясно, как только я получил свои первые очки, мне тогда было лет шестнадцать, надел их и вышел на улицу. О ужас! Какой кошмарной была та короткая прогулка! Краснющие прыщи, запылившиеся морщины, выцарапанные на стенах непристойности, злые ухмылки, густые плевки из гниющих ртов, синие вены на лодыжках, черный снег, угольная пыль, желтый яд, разливающийся из заводских труб по небу, грязь, копоть, серь – ведь всего этого для меня просто не существовало годами! Все это являлось неотъемлемой частью тесно обступающего меня мира, и тем не менее мои слабые глаза этого не видели, как бы щадя меня, а значит, для меня это все не было реальным. Я тогда же снял очки, уже через минут десять моей прогулки по родному городу, и с тех пор боялся прикасаться к этим дьявольским линзам, боялся, что не переживу еще одной встречи с уродством моей малой родины. С тех пор я открывал футляр лишь в самом крайнем случае: в лекционном зале (и только, если лектор был надежным), на автобусной остановке (но лишь в самые отчаянные морозы, когда, пропустив нужную маршрутку, не махнув ей во время, я рисковал отморозить конечности), на вокзалах, в аэропортах и иногда там, далеко, очень далеко от дома. Иными словами, я надевал очки лишь когда знал, когда был уверен, что мир не подкачает. В те январские дни в Италии я надевал очки каждый раз, выходя из дома. 
	В таком удивительном городе – где на каждый квадратный метр приходится такая концентрация предметов прекрасного, что зашкаливает, – казалось бы, в подобной атмосфере и самому тебе хотелось бы выглядеть как-то по-особенному нарядно. Но всего, что хотелось мне здесь, – это глазеть по сторонам, а самому быть незамеченным: одеться во что-то темное, неприметное, слиться с городом. А ведь здесь это не так просто: когда машин нет, когда улицы узкие, когда, бывает, двум путникам не разойтись. И все же я старался быть соглядатаем, но не участником.
	Бывало, после заката я приходил на площадь Сан-Анжело, поправлял очки и принимался разглядывать, рассматривать... Площадь была тихая, средних размеров, с покосившейся башней и хороводом изящных дворцов. Люди пересекали ту площадь по одной и той же траектории-линии, что вела из одного угла в другой. Днем по этой артерии постоянно неслись пешеходы, вечером же поток иссыхал, струился спокойно, нерегулярно. После заката площадь покрывалась легким одеялом сумерек. Освещался только ресторан, да из красивых окон палаццо спокойно лил свет. У одной стены рос куст, в январе, разумеется, потерявший листья, а над этим деревцем стоял одинокий фонарь. Вот недалеко от этого фонаря – но не под его светом, а сразу где начиналась тень – я и любил вставать, облокотившись на какое-то ограждение, и из своего укрытия наблюдал, изучал все детали этого живого театра.
	Силуэты людей выходили на простор площади, словно на сцену, сами того, разумеется, не подозревая. Их голоса, даже отдельные их разговоры были отчетливо слышны на той тихой площади ближе к ночи. Помню однажды на сцену ступили трое: женщина, молодой мужчина и ребенок. Мужчина ругался очень эмоционально, как бы сам с собою, по-русски. Он вроде как свою ругань адресовывал женщине, но не поворачивался к ней, а она ему и не отвечала. Посреди площади внезапно женщина остановилась. К ней прижался ребенок. 	– Ну что ты встала как вкопанная! – развернувшись, заорал на нее мужчина. 
	– Не могу... Не могу я так больше... – проговорила она. 
	Мальчик все жался. А мужчина продолжал верещать: 
	– Это ты то не можешь! Это я вон уже измучился весь!... 
	Мужчина кричал. Женщина молчала. Мальчик прижимался к ней все сильнее. Люди шли мимо.
	– Ну чего ты плачешь?! Что ты ревешь?! – снова завопил мужик. – Затыкай рот и шевели за мной!
	И тут раздался громкий, тонкий крик ребенка: 
	– Перестань! Перестань кричать на маму! Нельзя кричать на маму!
	Мужчина было что-то еще хотел сделать, еще что-то добавить, но вдруг нервно дернулся, развернулся и пошел прочь. Мальчик лишь добавил ему вслед: 
	– На маму кричать нельзя! – а потом снова прижался к матери, и так вдвоем, обнявшись, они тихо побрели дальше, скрываясь за кулисами.
	А я все стоял, все наблюдал... 
	Хотя такие сцены были исключением. Подавляющее большинство прохожих шли в одиночку, шли молча, быстро семеня шагами. Однажды, стоя так в полутьме, мне стало вдруг очевидно, как много прохожих шли с телефонами. Мобильные экраны светились в темноте, покрывая лица бледным синим светом. Буквально у каждого второго, нет, даже у большинства перед лицом сиял этот мини-телевизор. От такого зрелища становилось жутко: шли люди, люди шли по красивому городу, шли с бледно-синими лицами, молча, склонив головы, – точно шли на казнь.
	Именно для того, чтобы наблюдать все эти сценки, не выпуская ни одной детали, я и надевал тогда, в те зимние дни и вечера, свои очки. А вот у себя в Сибири от подобного, как правило, я воздерживался. Хотя и допустил оплошность, надев очки в тот злосчастный вечер, когда Катерина вдруг махом преобразилась в Катрин.
 
Наше с ней гламурное дело разбилось вдребезги с первым же ударом очередного национального кризиса. Те магазины, что пооткрывались в каждом доме на центральной улице в начале 2000-х, быстренько сложились, как карточные домики, один за другим в 2008-м. На их месте тут же выросли пивнушки, где гадкую желчь разливали по пластиковым бутылкам на вынос. А желчи реклама не нужна! Желчь и так всегда при клиенте! Книги и журналы никто уже не брал даже бесплатно. Мы все дружно остались без работы. Я плюнул на это грустное обстоятельство, собрался в день и уехал из города в поисках лучшей жизни.
	Когда я вернулся спустя год, то все местные средства массовой, так сказать, информации были уже на государственном обеспечении. Ни мне, ни большинству моих бывших соратников идти работать на губернатора хотелось не шибко. Губернатор славился своими уставами, по одному из которых, например, при случайной с ним встрече в коридорах администрации, сотрудникам полагалось поворачиваться лицом к стене, пока губернатор не пройдет мимо. По другому уставу черный снег на обочинах нашего чудо-града дворникам полагалось переворачивать лопатами белой стороной вверх вдоль той улицы, по которой кортеж несет царя на работу. По третьему уставу все заборы области положено было красить в темно-зеленый оттенок, любимый цвет главы. По четвертому... Ну, да бог с ними, с этими уставами! После 2008-го город накрыло страшной тоской. Мои соратники один за другим начали уходить кто на Запад, кто в запой. Последних было куда больше.
	Вот эти последние и повезли меня тем грустным грязным вечером в какой-то караоке-бар, совсем уж не гламурно расположившийся в подвальном помещении хрущевки на окраине города. Именно там, в недрах страшнющего, весьма неблагополучного района, отныне и отдыхали люди нашего круга (неблагополучность района, судя по всему, добавляла молодежи очень нехватающей остроты жизни). 
	Когда вы таки добирались до того убогого сектора, когда спускались под землю, то там, в подпольном караоке-зале-баре-ресторане, по вашу правую руку вас встречали представители городской богемы, интеллигенции, аристократии – одно говно, в нашем случае. По левую руку – то, что у нас называется, гопота, быдляк, бывшие заключенные мест не столь отдаленных. Что тоже, собственно, было одним и тем же. По очереди собравшиеся пели Леди Гагу, “Владимирский централ”, Кэтти Пэрри, Михаила Круга, Мадонну, Вику Цыганову. Как сложилось так, что люди слева еще не переубивали людей справа – мне было неизвестно. Наверное, вечер еще только начинался.
	Когда среди людей по правую, естественно, руку я приметил ее, то так и ахнул. Во-первых, я узнал ее сразу. Во-вторых, узнать ее было сложно. Тем более, что не виделись мы около года. 
	Передо мной стояла уже вовсе не какая-нибудь там сисястая бабенка Катерина, а самая что ни на есть Катрин: звезда декадентского гламура и – одновременно! –околотюремного истеблишмента. Катрин так и сияла, так и светилась яркой звездой в самом центре этого собрания. Ее же непосредственной компанией была группа молодых парней, совершенно не увлеченных ею как женщиной.
	На моей подруге было какое-то яркое, вызывающе старомодное платье. Красные круглые бусы свисали с ее шеи, падая на пылающую грудь. Губы обведены алой помадой. Волосы – коротко стрижены. “Точь-в-точь как у Джейн Биркин”, – глупо подумал я.
	Катрин долго визжала, крутилась, висела у меня на шее. В уголках ее глаз даже выступили слезы – так рада она была меня видеть. 
	– Вот! Самый талантливый, самый умный, самый уникальный человек, которого мне когда-либо доводилось встретить, – представила меня Катрин своим друзьям, заранее скептически настроенным на мой счет. – Ну как ты? Как ты, дорогой мой? – все обнимала, целовала, не унималась она.
	– Как видишь, вернулся... 
	– Замечательно! Ну, конечно, очень грустно, что вернулся сюда! И все же, как это замечательно! Тебя мне тут так не хватало! Надо срочно выпить! Наливай, бубзик! – скомандовала кому-то Катрин, и понеслось.
	Все присутствующие, сразу стоит обмолвиться, были уже глубоко выпившими. Тем не менее Катрин схватилась за бутылку и сама начала разливать, разливая через край, от души, от чистого сердца. Когда она немножко угомонилась, этак через полчаса, то я не сдержался и вымолвил: 
	–  Катрин, как ты изменилась! Что с тобой произошло?
	Она самодовольно улыбнулась. 
	– Жизнь! Да и ты тоже, скажу тебе честно, постарался! Без тебя я вечно была бы той горбатой лохушкой, какой ты меня встретил! Правильно ты меня тогда называл Катериной – Катериной Сергевной я и была! А помнишь, то суши-кафе?... Да что там, скажи лучше, ты привез мне сокровищ?! Я уже наизусть знаю, вызубрила все французские “Воги”, что ты мне оставил.
	– Смешная ты... – ответил я. – Лучше ты мне скажи, откуда у тебя такое цветастое платье?
	Платье и правда было особенным, все в каких-то розах, узорах, но при этом длиннющее, весьма целомудренное, за исключением отодранных, видимо, самой Катрин, дюжины верхних пуговиц.
	– Бабушкино это! Смотри, у меня и бусы от нее! С тех пор как развелась, ношу, что хочу!
	– То есть как... развелась?
	– Ну а что мне всю жизнь просирать рядом с гаишником гнилюшным?! – она залилась пьяным смехом. Парни вокруг ее только поддерживали, подкивывали. – Он меня никогда не понимал! Только критиковал все время. А для меня, как для художника, самореализация – единственно важное.
	– А дочь, Катрин?
	– Ой, дочка у меня растет... Моделью будет. Серьезно тебе говорю! – тут Катрин схватилась за сумочку, вытащила телефон, открыла его, и тут же на экране высветилась фотография весьма специфического содержания... Определенный, не самый порядочный тип мужчин, заплатил бы огромные деньги за то, чтобы иметь такое фото перед своим текущим взглядом.
	– Это Леночка на новогоднем карнавале. Правда круто?
	– Леночка? – неуверенно проговорил я.
	– Ну. В костюме Леди Гаги!
	Парни за столом приблизились, принялись визжать, ржать, передавать телефон друг другу. 
	– Леди Гага – это ее икона! Леночка моя будет звездой! 
	– Сколько ей лет? – спросил я тихонько.
	– Шесть скоро будет. В школу вот-вот пойдет. Все парни там ее будут! 
	Телефон сделал круг и вернулся в мои руки. Я еще раз взглянул на экран: на шестилетке были колготки в сетку, нечто вроде латексного купальника, звезды, стразы, помада на профессионально выпученных губах и так далее, и так далее.
	– Ты очень изменилась...
	– Ну что ты заладил?! Ну изменилась так и хорошо! Мне больше всего этого совка не надо! Я и с родителями уже зареклась про политику говорить. У нас там чуть не до драки...
	– Как у сестры дела?
	– У сестры... – Катрин нервно засмеялась. – Да, хорошо что. Все как обычно: кот да зюр, блядки, сюр! Впрочем, папочка ее во всем поддерживает. В суд ее работать пристроил! Она – образцовая дочь. Не то что я. Они каждое лето на Лазурный берег, зимой – в Москву. Кстати, ребят! – тут она развернулась к остальной компании. – Ребят, я вам про яхту забыла прикол рассказать!
	Парни загалдели.
	– Какую еще яхту? 
	– Ну, у сестры же у меня яхта. На свадьбу им дарили, – те закивали, – так яхта-то и потонула. Тю-тю! Была да сплыла! Ко дну ушла! – они все залились хохотом. Впрочем, мне и самому становилось как-то по-специфически весело. – Сестренке моей с мужем, видать, осточертел этот кот да зюр, каждую дыру они там уже знают, в общем, решили они на яхте своей поплавать по Карибскому морю.
	– Пираты блядь, – добавил какой-то молодой человек с настолько идеально ровным лбом, что воздушный шар бы позавидовал.
	– Ну, пираты... – продолжала Катрин. – Только вот яхта-то у них была морская, а не океанская. Ну нельзя на ней в океаны ходить! Она к таким условиям не приспособлена! 
	– И что? Потонули что ли? – выпучил глаза лобастый парень. “Без ботокса там явно не обошлось”, – все не мог оторвать глаз я.
	– Ну нет, конечно! Они же не дураки тебе тонуть! – Катрин говорила, и вроде как иронизируя и одновременно как бы хвалясь. – Сестра с ее муженьком наняли команду, чурок каких-то привезли, чтобы те им эту яхту перегнали с Лазурного берега через Атлантический океан в Карибское море.
	Человек с идеальным лбом громко заржал. Его друг, товарищ с шибко обколотой, набухшей верхней губой тоже имел что добавить:
	– Те вон, – указал он губой на сидящих в противоположном углу, – те японские б/у тачки перегоняют из Владика, а у Катьки родные – яхту с одного моря в другое! Не дурно!
	Снова гогот.
	– Ну! Только шторм поднялся! – продолжала та, – яхта и затонула. – Катрин слегка вытянула алые губки, опустила глазки.
	– Ой! 
	– Печалька!
	Парни ржали. Катрин хихикала.
	– Как затонула? – спросил я ее тихонько. А потом еще тише, – а люди? На яхте ведь были люди?
	– Черт их знает! – отрезала та. – Вот только сестра теперь у меня измучилась, ей европейская компания отказывается страховку выплачивать. “Фашисты, – говорит, – дискриминируют русских, как хотят!”
	– Да они вообще там у себя в Европе с ума уже все пересходили!
	– Давайте лучше выпьем! За то, чтоб наша шхуна всегда была на плаву! 
	“Владимирский централ” к тому моменту заканчивал свое выступление, подошла очередь Леди Гаги и ее команды. Парни, Катрин, какие-то еще дамы в бисере и лосинах принялись крутиться в центре. Пели они что-то дискотечное и почти французское. Понять было сложно. Помню только, что в какой-то момент откуда ни возьмись появился гармонист и принялся аккомпанировать этому перформансу. Катрин была очень активна, весела, возбуждена. Возбуждена до такого состояния, что она принялась танцевать в паре с гармонистом, но поскольку гармонисту мешала гармонь, то Катрин как-то опустилась сначала на корточки, а потом и вовсе легла на пол, а гармонист проходил над ней, как это делают женщины в юбках над мордами пьяных мужиков в процессе особенно удавшихся свадеб. В тот момент я и сообразил, что напрасно надел очки: бабушкино платье Катрин чернело и расходилось по швам.
	Я был очень впечатлен. И местом, и гостями, и историей о яхте, и, в особенности, моей бывшей коллегой. Мне было неприятно видеть ее в таком состоянии, лежа на полу, под гармонистом, и, когда она позднее бухнулась рядом со мной и принялась громко что-то кричать мне в ухо, я резко отодвинулся. В руке у меня был бокал белого вина, и при движении немного вина плеснуло на платье Катрин. Моя подруга побелела, улыбка неожиданно исчезла с ее лица, она отчетливо проговорила мне: 
	– Ты меня совсем не уважаешь!
	Этого мне было достаточно. Я извинился. Снял очки. Сказал, что мне нужно уходить. Предложил встретиться в другой раз.
 
Ночь выдалась очень ветреная, громко стучала ставнями, не давала мне спать. Поэтому когда в ранний час по небу снова рассыпался звон колоколов, то я долго не мог набраться сил и разомкнуть глаза. Когда же наконец сделал это, то тут же пожалел: свет! В комнате было столько света, что и радостно и больно было смотреть вокруг. Даже из моего окошка, выходящего на север, ко мне ломилось солнце. И сверху, из ниши над душем, гроздьями вываливались желтые лучи. Казалось, мои тонкие стены так и пронизывают стрелы светила.
	Я сделал зарядку перед открытым окном, улыбаясь по-январски тускловатому, но все же в тот день синему, а не голубому небу. Сбежал по лестнице вниз, пересек внутренний дворик, потом мраморный пол наискосок, открыл парадную дверь – да так и зажмурился от удовольствия! Солнце висело прямо передо мной, отражалось в дребезжащей воде канала и миллионами зайчиков играло по аркам, ограде, входной двери и моему сонному существу. Я сразу же сбавил шаг и пошел спокойно, а потом и совсем медленно, заряжаясь, словно батарейка, этой солнечной энергией. Вроде как надо было спешить за завтраком, за моими корнетти, практиковать новые два слова “posso avere”, но обо всем этом я как будто бы забыл под лучами солнца. Скоро узкие коридоры города, как авеню Нью-Йорка, вдруг отобрали у меня его тепло, оставив лишь синюю полоску неба над головой. Но я знал, на тот момент я уже знал, куда нужно было идти за солнцем, где его искать в утренний час.
	С первых же дней я заметил, что солнце в Италии совершенно отличается от остальных светил. Например, на севере Европы, в Голландии или Дании, солнце заполняет улицы, сады, комнаты равномерным, несколько рассеянным, хотя и очень живописным светом: точь-в-точь как на картинах Вермера. Российское же солнце катится и правда, как колесница, запряженная шестеркой золотых коней: от него редко разливается тепло по телу, но как-то очень просторно делается на душе. Солнце Италии же представляет собой такую мощную, неистовую силу, что в тот же миг, как вы с ним встретились на мостовой – даже зимой, даже у воды – вам сразу же становится жарко и слепо.
	Рано утром после зарядки, или вечером уставший, или же когда на моем чердаке становилось совсем холодно (а холод там просто царил, властвовал над еле дышащим ветрогревом), когда кутаться в покрывала надоедало, когда весь мой гардероб был уже напялен, то я живо разворачивался и бежал на улицу греться. Я быстро выучил, что сквозь узкие тенистые улочки нужно подниматься вверх, вверх, нужно пересекать вечно шумную, неприятную Страда Нуова – когда-то заполненную водой, как подобает всем местным улицам, а позднее жестоко заваленную песком и камнями, – нужно идти наискось, пересечь пару мостов и кампо, чтобы, наконец, выйти к набережным Каннареджио, где по утрам и вечерам всегда было очень тепло и солнечно.
	Так и в то утро быстрым шагом я прошел по тенистым улицам, повернул, вывернул, срезал, обошел, поднялся, спустился, снова повернул – и выскочил на залитую солнцем первую набережную, фондамента Мизерикордия. Ее широкая, ровная плоскость, как и обычно, вся так и сияла, горела желтизной. Я только лишь поднялся на мост над водой, только вышел из тени – так сразу и замер. Зажмурившись, я встал как вкопанный, согреваясь постепенно... А вокруг люди уже куда-то спешили, тащили детей в школу, волочили за собой телеги. Каннареджио – самый подвижный, самый сельский район Венеции. Здесь всегда суетятся местные жители, обсуждают что-то, кричат друг другу “чао”. В общем, счастье какое-то ярмарочное. 
	Меня сдвинули с мостика, я повернул налево. А солнце все грело, уже жгло мне спину. Несмотря на ранний час, итальянцы торопились, но тоже щурились. 
	“Где-то среди них и моя соседка Фолли Баньяли, – думал я. – Как там ее внучок?” 
	Я смотрел сквозь ресницы на всех этих венецианцев, разглядывал их внимательно, словно какой-то редкий вид животных, который, кажется, еще чуть-чуть и вовсе исчезнет с лица земли. 
	“Ну ничего, те, что сохранились живут неплохо. Во всяком случае, красиво. Во всяком случае, мне так кажется.” 
	Я прошел по Мизерикордии налево, потом, следуя за мускулистыми ляжками бабули в бобровой шубе, вышел к главной артерии района, фондаменда ди Каннареджио, а там – еще больше простора! Еще больше солнца! Тут уже я совсем повернулся к светилу лицом и, расстегнувшись, поплелся туда, откуда сияло. 
	Пока я шел по этой очередной набережной невообразимой красоты, по моим стопам шагал Паоло. И каждый третий прохожий широко улыбался Паоло и говорил ему: “Бонджорно, Паоло!”. А он отвечал проходившим мимо людям: “Бонджорно, сеньора!”, “Комо эстай, синьоре?”. Пара шагов, а ему снова: “Чао, Паоло. Комо естай?”. “Бене, бене”. Встречные улыбались, улыбались красиво, если не ртом, то глазами. “Чао! Бене, мульто бене!” Мы все так вот шли, здоровались, улыбались, и мне начало казаться, что все улыбаются не какому-то там Паоло у меня за спиной, а именно мне – ведь, как-никак, Паоло шел по моим стопам, а значит через пару секунд он будет на моем месте, а я, опережая, уже на его. “Чао, Паоло! Буона джорната!” Еще пару шагов, и я уже вовсе забыл свое родное имя: теперь я и чувствовал себя и был, казалось, Паоло.
	Споткнувшись о принимающий солнечные ванны мини-пейзаж, собравший в себя темно-коричневые поручни деревянного моста, бордовый дом за ним и еще одну старушку в мехах, я засмотрелся-замешкался, и все тут же пропало – Паоло обогнал меня. Но как вальяжно, как красиво он это сделал! Твердый шаг, офицерская выправка, широкие плечи, серебристые, зачесанные назад волосы, фетровая шляпа фиалкового цвета и темные очки (даже так!) – все это выдавало в Паоло человека, которого многие уважают и любят, а потому и здороваются по утрам исправно. 
	“Все-таки не самая плохая старость, не самая, не самая.”
	Набережная завела меня до своего начала. Я не шибко сопротивлялся ее настойчивости и отсутствию корнетти на завтрак (за ними-то я и вышел!), а потому был вознагражден. На самом краю города, там, где рио Каннареджио чувствовала приближение простора и начинала бежать чуть быстрее, набережная резко повернула, веером раскрыв передо мной вид через море на горы. 
	“Горы? Здесь?” 
	Да, они самые! С заснеженными вершинами и резвыми склонами, по которым стройные лыжники в ярких костюмах быстро спускаются, сверкая по пути своими космического вида масками, отражая в радужном переливе и небо, и землю, и воду вдали, и острова лагуны, и меня – маленького, хрупкого, чуть дрожащего, стоящего на краю настойчивой набережной, залитого солнцем, раскрывши рот и чуть зажмурив глаза от удовольствия. Тут я вспомнил, а ведь мне говорили, говорили, что в ясные дни с некоторых точек здесь можно увидеть Альпы. 
	“Вот так дольче на завтрак! А я все posso avere, posso avere.”
	На обратном пути я снова пошел через Мизерикордию к себе. Теперь то уж мне наверняка нужно было остановиться купить корнетти. В животе урчало, я спешил, волновался, что все будет закрыто-продано. Итальянцы встают рано, кофе пьют еще раньше, а про корнетти и говорить... 
	“Бонджорно!” – раздалось уже лично мне, а не какому-то Паоло. Высокий молодой африканец – “Бонджорно!” – сказал он мне еще раз и улыбнулся. Его эта улыбка и остановила меня, как вкопанного.
	Он улыбался не как попрошайка, а просто как твой старый приятель. Как будто вы давно знакомы, и вот он тебя случайно встретил на улице. Тут. В красивом городе. Одним солнечным утром. 
	Не успев даже и подумать о том, кто он, почему он, откуда он, я тоже улыбнулся искренне ему в ответ. 
	“Амико...” – он тут же продолжил и как бы потянулся ко мне. 
	Тогда я очнулся, вспомнил, что он наверняка сейчас будет просить денег, а у меня... а у меня в кармане ровно два евро сорок центов как раз на два корнетти на завтрак.
	“Амико...” – он продолжал улыбаться. 
	Я еще раз взглянул на его лицо – большие, очень большие губы, а нос совершенно прямой, неафриканский, и глаза... – но тут же я отвернулся, как последний подонок, обошел его и удалился прочь. Пошел дальше за моими корнетти, что б им не ладно.
 
С Катрин мы и правда увиделись уже через пару дней после вечеринки, той, где она танцевала в подполье с баянистом. Она очнулась на следующее утро, позвонила мне, забыв, кажется, о том, что “я ее совсем не уважаю”, и пригласила к себе на ужин.
	– Мне тут подарили фондюшницу. Приходи!
	Я пришел в ее квартиру, ту же самую, в спальном районе, где теперь она жила одна с дочерью. Мопсом и мужем не пахло. Катрин зажгла свечи, красиво разложила салфетки, порезала кубиками овощи и хлеб. В центре стола грелась обещанная фондюшница. Мы забросили внутрь сыр, какой был, российский. Сыр расплавился в непробиваемую массу, проткнуть ее хлебом было совершенно невозможно.
	– Ну что это за страна такая?! – возмущалась Катрин. – Что, неужели за тысячу лет нельзя было научиться производить хотя бы один приличный вид сыра? У нас коров не хватает, скажи мне? Одни скоты?!
	Мы смеялись, тыкая в сырную резину вилками, ели сырые овощи и хлеб, нарезанные аккуратными кубиками. Катрин мне рассказывала о том, как выгнала мужа (“Просто так. Вытолкала его. Достал!”), как теперь она работает “на каких-то козлов” (государственный орган печати), как ее родители все чаще забирают внучку к себе (“Они мне больше, кажется, не доверяют”), как папа пытается ее пристроить на работу в суд (“Ну хотя бы “секретуткой”!”) – как-то спасти дочь. Однако о чем бы она мне не говорила, каждый свой рассказ Катрин умудрялась закончить одним и тем же вопросом: 
	– Ну а как там? Как там, на Западе?
	Я пытался ответить, старался ей описать в общих деталях свои попытки начать жизнь заново на чужой земле. Но слышать меня Катрин, кажется, и не слышала. Ей не было это нужно. Она была уже по уши влюблена в тот другой мир, уверена, уверена на все сто процентов, что именно там, далеко от родного города, на Западе, ее ждет лучшая жизнь. Я для нее, судя по всему, был главным вдохновением, примером, образцом для подражания. 
	– Франция! Я всегда мечтала о Франции! – восклицала Катрин.
	– Ох... – вздыхал я. – Ну что, учи тогда французский, раз ты такая мечтательница. Выучишь, а дальше видно будет. 
	Здесь я шел, конечно же, на хитрость, поскольку точно знал: на то, чтобы выучить французский, у Катрин уйдут годы. К тому времени, я надеялся, она немного угомонится, дочь подрастет, в жизни как-то все само собой утрясется, глядишь, и к мужу вернется.
	– А ты знаешь, что у меня там тетя? – вдруг выпалила Катрин. – Да, родная сестра моего отца живет где-то то ли в Лилле, то ли в Лионе. Меня, конечно, к ней никогда не отпустят... Но что я спрашивать разрешения что ли буду?
	Я потупил взгляд. Начал переживать. Как я тогда ни старался, но представить Катрин – эту взрослую уже женщину с подрастающей дочерью, знавшей о загранице только по коротким отпускам, а все больше по фильмам и фотографиям, – представить ее новую жизнь в Европе мне было сложно.
	– Хорошо, что тетя, дорогая... Но без языка ты там жить не сможешь. Учи французский, а там видно будет.
	– Ну может и выучу... Хоть какое-то занятие тут у меня будет, – Катрин особенно злобно вонзила трезубец в сырную пучину. – А то знаешь, какое у меня тут с друзьями любимое времяпрепровождение? Хобби, так сказать, наше?
	– Какое? 
	– Мы ездим рано утром, еще до рассвета, обычно после вечеринок, смотреть, как взлетают самолеты... Ну, то есть один наш самолет... Наш единственный. Мы приезжаем в деревню у аэропорта, как правило, уже подвыпившие, ложимся в снег и ждем, ждем пока этот самолет начнет взлетать. Прямо над нами. Прямо над головой он уходит в небо... 
	Я смотрел ей в глаза. Глаза ее сверкали, блестели огнем и злости, и страсти, а все больше какой-то невыразимой жадности жизни. Короткостриженные волосы, мальчишеский овал, некоторая грубость ее уже окончательно определившихся черт лица – она и правда напоминала мне чуть-чуть пополневшую-поздоровевшую Джейн Биркин.
	– Вот и я также в один день сяду на этот самый наш самолет да улечу отсюда к чертовой бабушке!
	Катрин смеялась, трясла бусами. В ней в тот момент было столько горечи, но в то же время столько энергии, столько сил, столько желания чего-то неизведанного, чего-то непременно лучшего, что мне даже на секунду показалось, может, и правда, Франция, тетя, самолет – это не такая плохая задумка. 
	“Ну что с ней здесь станет, в этом городе из угля и снега?” – подумал я. 
	Что с ней станет там, тогда я почему-то не подумал.
 
С колокольни часы пробили шесть раз. Я поднял глаза на город. Город постепенно растворялся в дымке и сумраке. Его словно накрыли пыльно-синей органзой. Я насчитал лишь четыре зажженных окна. Наверное, было еще не достаточно поздно, еще не все пришли с работы. Первое окошко – у самой рамы слева, ближе всего ко мне, там, где за извилистой решеткой стояла красная ваза из мурано, но там жизни никакой так и не было видно, окно явно выходило в подъезд. Второе и третье – намного дальше, у самой колокольни: там ставни были полузакрыты, виднелись две узкие желтые параллели, не больше. Наконец, вдали справа, в доме, который на один этаж возвышался над остальными, и потому с трех сторон его окружало стремительно темнеющее небо, свет дышал неровно то синим, то красным – кто-то смотрел телевизор. Я разглядывал, разглядывал эти окна. Органза укладывалась все плотнее на город, еще чуть-чуть и от него останется лишь силуэт: словно человек медленно забирался под одеяло. Самое время для вечернего выхода, вышивания, как тогда я про себя называл мои вечерние прогулки.
	Если черной дверью выйти в город, а потом быстрым шагом пересечь невыносимую Страда Нуова, то потом темные узкие улочки уводили меня вглубь Каннареджио, в противоположном от Гранд-канала направлении. Там и располагались три параллельные друг другу набережные, утром заполненные теплым светом, а после заката, ближе к ночи, очень тихие, темные. Я бродил по ним туда-обратно, то поднимаясь, то опускаясь ближе-дальше от города. Траектория моих регулярных прогулок по этим набережным и мостикам их соединяющих представлялась мне каким-то шитьем (если смотреть сверху). Вот и называл я себе это дело “вечерним вышиванием”.
	Сначала я ступал на набережную Мизерикордия, уже знакомую читателю. Утром тут было очень живо, спешили на работу, в школу, на рынок местные, а вот ближе к ночи становилось очень спокойно, редкие собаки прогуливали хозяев, сияли бутылками и игрушками простецкие магазинчики, скрипели дверьми несколько кафешек и баров.
	В промежутках от бара к кафе, от кафе к бару делалось совсем темно и тихо. Можно было сбавить шаг и спокойно думать о своем, слушать воду. Но через каждые метров сто набережная заливалась желтым светом, струящимся из окон и дверей, виднелись силуэты, слышались голоса. Там было несколько совсем уж старомодных заведений с низкими потолками и затхлым запахом; была пара недавно отделанных мест с огромными витринами, высокими барными стойками, чикетти, выложенными словно для фотосъемки. Было два-три ресторана, как правило, совершенно пустых. У одного из них всегда выставлялись деревянные столики в два ряда прямо на мостовой. Я никогда никого там не видел. Да и кто бы вздумал ужинать в январе ночью у воды? Зато каждый вечер на те столики ставили свечи в прозрачных цветных стаканах. Исключительно для красоты, я думаю. 
	Мое же любимое место (куда я, тем не менее, ни разу так и не решился зайти в одиночку) было почти в самом конце набережной. Место называлось Paradiso Perdutto: уже одного названия мне было достаточно. Окна там были вечно то ли запотевшими, то ли просто грязными, но за ними, за ними из ночи в ночь, происходило какое-то вселенское счастье. Я всматривался в те окна и видел длиннющую залу, толпы народу, повсюду свечи, цветы, телодвижения. Даже не заглядывая, а просто проходя мимо, на душе делалось весело от того ресторана: из него струился не только свет, но и смех, и пение, и музыка. Какое-то еженочное столпотворение происходило там. А по выходным веселье выливалось и на саму набережную: входили-выходили люди разного возраста и состояния, все о чем-то громко спорили, смеялись, без конца чокались маленькими, ну совсем крошечными, стаканчиками с красным. По субботам у Paradiso Perdutto иногда тоже выставлялись столики. На столики ставились вазы с высоченными полевыми цветами (в январе-то!), и в те ночи – даже на улице, даже у воды, даже ночью – сидели друг у друга на коленках люди, поедали какие-то вкусности, заливали все тем же красным, грелись друг о друга. 	Проходя Paradiso Perdutto мне всегда делалось одновременно и весело и грустно – так хотелось быть одним из тех итальянцев. Стесняясь, чего-то боясь, дуясь на самого себя, я шел дальше, а потом уже и скуола Мизерикордия вырастала из ниоткуда, заслоняя собою все и вся. Там уже нужно было решать, идти ли домой направо или продолжать вышивание, удаляясь влево, к маврам.
	Фондамента дей Мори шла параллелью набережной Мизерикордия, чуть дальше от меня, чуть ближе к морю. Несмотря на созвучие, название этой набережной к морю отношения не имеет. Дей Мори означает “мавры”. Варвары. Негры. Как выражаются мои односельчане – чурки. Выходцы из далеких стран, костюмом, языком, цветом кожи, отличающиеся от местных. И тем не менее этим маврам не только нашлось место в Венеции, не только в их честь назвали набережную, но и поставили на ней какие-нибудь десять веков назад вот эти четыре скульптуры из белого камня. Стоят до сих пор эти тысячелетние мавры – у одного отвалился нос, другого как-то шибко покосило, но они все же живы. Тысячу лет они держат на своих тюрбанах дом. И не просто дом, а дом, где жил Тинторетто.
	Я проходил мимо них, каждый раз окидывая этих красавцев взглядом. Кем они были? Из каких краев приплыли? Были ли они реальными персонами? Каково было этим чужакам так далеко от дома? Думал я, а сам шагал дальше. 
	Еще чуть-чуть и я поднимался на один мостик, поворачивал голову направо – и замирал, долго, неподвижно вглядываясь вглубь, вдоль канала. Именно с того мостика и утром, и вечером открывался самый замечательный, самый правильный вид на церковь Мадонна дель Орто, любимую церковь Тинторетто. Вот какой это был вид: коридор из домов с зажженными окнами, вместо пола – вода, вместо ковриков – лодки, а там дальше, ваш взгляд ведь скользил дальше, пока не упирался в саму церковь: кирпичную, розовую, с белой каймой и ангелом Габриилом, или просто Гавришей. Вот эта церковь располагалась на совсем уж пустынной фондамента дель Орто. А там, еще дальше – дальше были только водоросли, медузы, корабли-пароходы, Индии, Китаи, параллельные галактики...
	Услышав шаги, я просыпался, снова возвращался в город и спешил спуститься с мостика. Спускался, шагал тихонечко вдоль стены. Человек нагонял меня, медленно обходил, удалялся. Я оставался совершенно один, казалось, один в целом мире, а мне того было и нужно: я приближался к еще одному любимому мгновению.
	Там, по мою левую руку, текла вода. Из дома в воду спускались ступеньки. Входная, или правильнее сказать, вплывная дверь над ступеньками была закрыта, но внизу над водой оставалось плоское отверстие шириной, может, в сантиметров тридцать. И через вот это отверстие каждый вечер неизменно струился сине-серебристый свет. Заметить днем его было бы невозможно, но ведь ночью вода отражала! Вода отражала тот свет лучше всякого зеркала. Лучше, потому что вода постоянно двигалась, волновалась, и свет тоже – волновался. Он отбивался от канала и падал уже тысячами серебристых гребешков на стену дома, стоявшего от меня по правую руку. Между стеной и светом шел я. Шел с головой повернутой направо, потому что там по стене полз мой двойник, окруженный снизу, сверху, слева и справа сине-серебристыми гребешками волн. А я хоть и тихонько, но все же шагал дальше, потому что остановиться там означало предать законы этого театра.
	И там же, чуть глубже, на той же набережной Мавров (сказать “негров”? сказать “африканцев”? сказать “беженцев”?) я каждый вечер встречался с еще одним второстепенным героем этой повести, одним моим венецианским другом. От мавров, мостика и театра света я шел вперед, пока не упирался в стену, как часто это случается в Венеции. В стене меня встречала вмонтированная Мадонна, но я от нее отворачивался, резко брал влево, заходил в узкий проход, потом еще раз направо и там, откуда ни возьмись, передо мной снова поднимался мост. Только этот мост был уж совсем хитрый, деревянный, уходящий как-то наискось с мостовой за дом – куда конкретно, непонятно. 
	В первый вечер, когда я встретил там своего друга, то подходя к тому хитрому мосту, я решил, что передо мной на ступеньках сидит ребенок. В темноте. Один. “Как странно”, – подумал я. Неуверенно приблизился. Но ребенок не поднял голову, а вместо этого как-то нервно дернулся, развернулся, и на меня медленно расширились желтые, круглые глазища. Чернющий кот! Но кот такой величины! Такой толщины! Такой мохнатости, что и котом то его было сложно назвать! “Бегемот!” – тут же вслух окрестил его я. 	Он занимал добрую пятую часть ступеньки, и я обошел тогда его аккуратно, не желая приближаться. Казалось, вот-вот он выгнется, изогнется, вывернется наизнанку и превратится, ну, если не в демона, то точно в черта! Но ничего. Обошлось.
	В другой вечер, снова вышивая перед сном, я опять забрел на набережную Мавров. И снова прошел сквозь сине-серебристые волны, снова приблизился к каменным чужеземцам, пощекотал одному из них поломанный нос, снова поднялся на мостик и замер в восхищении от любимой церкви Тинторетто. Затем побрел дальше, снова уперся в тупиковую Мадонну, снова свернул налево и вышел-таки к хитрому мосту (там еще всегда вытащены на берег старые лодки, и в каких-то лачужках их, по-видимому, днем чинят): я ожидал кота. 
	Сначала я его не заметил. Его не было на ступеньках, не было на тротуаре. Я уже поднялся на мост, как вдруг оступился, чуть не упал с лестницы: огромная мордень глядела на меня с перил! Как?! Как он туда забрался?! Словно лохматый футбольный мяч – да нет! больше мяча! – Бегемот сидел на периле в сумерках и смотрел спокойно, уверенно мне прямо в глаза. Сделалось как-то не по себе. “Может, приручить этого друга? Хоть как-то сблизиться?” Я поднес к нему ладонь (перчатку снимать не стал)...
	Вообще-то, я всегда обожал кошек. Всегда ласкал их, брал в руки. Даже какие-то вшивенькие деревенские котофейки побывали у меня в объятьях. Но этот кот, этот и на ощупь на кошачью породу был не похож. Он не изгибался, не мурлыкал, казалось, что я глажу какой-то упругий объект или голову недружелюбного человека, – а потом он лишь привстал немного и сделал пару шажков в моем направлении. Я отступил, начал уходить от него.
	Бум! Кот скатился на пол. Побрел за мной следом. Я удалялся оглядываясь, а он все молча, медленно ступал за мной, пока не вышел на свет. Тут он и показался весь в своей красе.... Я так и остолбенел.
	Мне привиделось... Нет, я был уверен, что кот изменил цвет. При прошлой нашей встрече – я готов поклясться! – только недавно кот был абсолютно черным. А тут вдруг он явно горел оранжевым пламенем! “Что за чертовщина?!” подумал я. Быстрым шагом я ушел прочь и с того вечера, доходя до мавров и церкви, тут же разворачивался и шел обратно в сторону дома.
 
Ну причем тут коты-то, скажите?! Понимаете, в чем дело... все отвлекает. Отвлекает даже сам компьютер! Казалось, он-то, он-то уж точно на моей стороне. Он должен бы с благодарностью принимать все мои интенции и даже как-то предугадывать их, подбадривать меня по пути. А вместо этого он по-предательски все соблазняет своими многочисленными опциями. Можно слушать музыку (ну, как бы для вдохновения). Можно смотреть кино (тоже туда же). А если фильмов никаких не скачать, то всегда можно зайти на Ютьюб, уж там-то найдется куча полезной информации. А если нет, если нет, то конечно же Фейсбук. Сколько там жизненно важных новостей, сколько событий, которые без моего участия просто не могут вершиться! Сколько друзей только и делают, что ждут с нетерпением возможности поболтать!
	Я пытался отключать интернет. Однако то и дело возвращался сначала проверить слово, дату, факт, а потом увязал там, как в болоте. Я вовсе закрывал ноутбук и принимался писать от руки. Бумага заканчивалась, терпение тоже, рука с непривычки уставала. Наконец, я измучился так, что загуглил свою проблему. И ведь нашлось решение! Уже вовсю развивался, оказывается, целый рынок приложений, сайтов, плагинов, позволяющих контролировать потребление вами цифровой информации. Интернет-программа с говорящим названием Freedom, например, позволяла ограничивать время использования особо опасных для продуктивной работы сайтов, причем как на мобильных устройствах, так и на обычных компьютерах. А плагин Self-Control делал возможным в один клик заблокировать, скажем, Фейсбук на выбранный промежуток времени. Разблокировать даже при большом желании сайт было невозможно. 	
	На тот случай, если вы сначала заблокировали Фейсбук на двадцать четыре часа, а потом решили вернуться – как это сделал однажды, признаюсь, я – ехидные разработчики написали вам успокаивающее сообщение: “Нет, это сделать невозможно! На то это приложение и было создано, чтобы заблокировать доступ на ваш любимый сайт, чтобы вы наконец-то выполнили свою работу. Никаких обходных путей не существует, можете и не искать. Выход один – терпеливо ждать, пока не истечет установленное вами время. Если совсем худо, то залезайте под стол, сосите палец и покачивайтесь от безысходности. Помочь ничем не можем. Сорри.” 
	Мне так и хотелось спросить у какого-нибудь старого друга: “А помнишь то время, когда мы мечтали вместо того, чтобы учить урок или заниматься спортом, просто нажать на какую-нибудь кнопку или вставить чип в мозг и сразу загрузить в себя нужное знание или навык?” Ведь мечтали мы когда-то об этом?! Вот и домечтались! Я установил себе плагин “Самоконтроль”. “Свобода” выходила намного дороже.
	Взял за привычку блокировать Фейсбук и прочие вредности на двенадцать часов. Вечером же зачастую не выдерживал и шел болтать с кем-нибудь из друзей в Скайпе, пугался своего собственного голоса. В один из таких моментов со мной на связь и вышла Катрин. Хотя, возможно, это я ей написал первым, заметив, что она находится во Франции. “Как ты там?” – спросил ее я. И тут понеслось...
	То ли у Катрин была похожая ситуация на мою и она изголодалась по человеческому общению, то ли у нее просто накопилось впечатлений, но на меня полился такой поток сообщений, звонков, писем, смайликов, гифок и прочего, прочего, что я тут же потянулся жать на “Самоконтроль”.
	Катрин, действительно, добралась до Франции. Как и грезила, как и грозила, она бросила все, включая дочь, и отправилась искать свое счастье на чужбину. Несмотря на то, чем грозил ей я, французский она так и не выучила, а переехала к тете с вещами (прихватив фондюшницу с собой) и теперь посещала языковые курсы.
	Франция ее впечатлила чрезмерно! Первые сообщений двадцать были именно об этом: какая волшебная страна – Франция, как красиво в ней живется людям, как несправедлива жизнь, и так далее и тому подобное. Я прекрасно понимал Катрин. Тем более постоянно держал в уме, что это был ее первый зарубежный опыт. Она, конечно, выезжала за границу на каникулы, но так чтобы жить, так чтобы надолго, так чтобы по-настоящему – такое с Катрин было впервые. 
	– Но ты знаешь, ты знаешь, что поразило меня здесь больше всего? – спрашивала меня Катрин, а сама уже неслась отвечать. – Больше всего меня тут поразило то, что никто на меня здесь искоса не смотрит!
	– Что ты имеешь ввиду?
	– Ну как на русскую. Никто на меня тут не наезжает как на русскую.
	– А почему ты вдруг решила, что в Европе кто-то должен непременно на тебя как на русскую искоса смотреть и наезжать?
	– Алексей, ну не будь ребенком! Холодную войну то никто не отменял! Новости то я читаю, все знаю...
	Мне тут очень хотелось спросить свою подругу, какие именно новости она читает и на каком языке... Но вместо этого я ответил:
	– Ты действительно думаешь, что вот этим вот французам есть хоть какое-нибудь, ну хоть малейшее, дело до тебя и до России? Ты действительно считаешь, что им в Европе больше заняться нечем, кроме как о тебе волноваться? У них что тут своих проблем, думаешь, не хватает?
	– Ой, даже и не знаю, какие у них тут могут быть проблемы?! Тут такая красота, Алексей! А парки! Какие здесь шикарные парки!
	Катрин восхищалась, визжала, верещала. Старательно учила язык, но еще активнее она занималась изучением французских мужчин: она поставила перед собой задачу за девять месяцев (столько длилась ее учебная виза) непременно найти здесь себе мужа. 
	Ее тетя, в свое время вышедшая замуж за француза, занялась будущим Катрин с первой же недели. Катрин была зарегистрирована сразу в нескольких агентствах знакомств. Представители агентств провели с ней серию интервью, сделали фотографии и начали предлагать ее своим клиентам. Клиенты платили немалые ежемесячные взносы, за это агентства были обязаны организовывать этим французским, как правило, немолодым, как правило, разведенным, как правило, небедным мужчинам еженедельные рандеву с прекрасными незнакомками.
	Столько внимания! Столько комплиментов! Столько бокалов настоящего (а не советского) шампанского! У Катрин, вышедшей замуж рано и сразу за милиционера, явно вскружилась голова от всего с ней происходящего. Думаю, ни с тетей, ни с родными обсуждать все нюансы ей не было комфортно. А тут я! Вышел из онлайн-простора ей навстречу с распростертыми объятиями.
	Забавное это все-таки дело – соцсети... В них как попадешь, так уже не выпутаешься. Катрин мне все писала, писала. Я читал, вяло отвечал, быстро уставал. И думал о том, как в давешнее-то время человек, меняющий место жительства, одновременно менял всю свою жизнь, включая социальный круг. Ну сколько ты не строчи писем от руки, сколько не бегай отправлять телеграммы или делать звонки, жизнь вращалась именно вокруг тебя там, где ты находился физически. Все же эти интернет-приблуды полностью изменили манеру общения: сколько бы ты не переезжал с места на место, из одного города в другой, из одной страны в другую, и сколько бы времени не прошло с последней встречи, вы все равно остаетесь на связи все с теми же Дашами и Сашами, с которыми дружили в начальной школе. Удалить же их, сменить имя, чтобы вас не нашли, засекретить профайл – все будет выглядеть, в лучшем случае, глупо.
	Вот и написывали мы друг другу с Катрин письма: она писала из Франции, я – из Италии. Изо дня в день она отчитывалась мне о каждом своем любовном похождении, жаловалась, что устала. Однако, мне было ясно, что она возбуждена. Катрин говорила, что страшно скучает по дочери, что очень хочет уже найти того самого, одного единственного. Но чтобы он был при этом и красавцем, и в расцвете сил, и умным, и образованным, и конечно, при деньгах, и с пониманием широкой русской души, ну и так далее.
	Я сначала слушал, слушал молча, потом вяло пытался объяснить ей, что так, с такими-то требованиями, она себе точно никого никогда не найдет, что студенческий вид на жительство у нее закончится с окончанием учебного года, что поедет она обратно в город с неприличным названием... 
	– Нет! Нет! Нет! В ту серь я больше ни ногой! – возмущенно, возбужденно восклицала Катрин. 
	Я понимал ее, конечно. Теперь-то российский сыр будет застревать в горле еще хуже прежнего... Тетя ее кормила фуаграми, наставляла и пока все терпела. А время шло. К тому моменту, как Катрин вышла со мной на связь, прошло уже больше семи месяцев с тех пор, как она приехала в Европу. По ее собственным словам, она сходила уже на добрую сотню свиданий, встречалась с десятком французов и даже однажды по-настоящему влюбилась.
	– Алексей! Это было восхитительно! Я была уверена, что он – мой! Что мы – созданы друг для друга! 
	Молодой мужчина с волшебным именем Флориан матросил Катрин целых полтора месяца. Они гуляли под дождем, целовались при луне, ужинали с родителями и даже один раз занимались любовью в кабинке для исповедований в пустующем католическом соборе. Катрин путалась в буквах и множила восклицательные знаки, рассказывая об Флориане. К сожалению, когда она призналась молодому мужчине, что ее выдвинут из Франции, если она не выскочит замуж в том же году, Флориан напрягся, остыл, скоро исчез из виду.
	Я хорошо себе представлял, как многие наши соотечественники да и европейцы могли бы осудить Катрин за все те свидания, уроки французского и попытки победить систему. Но я хорошо знал на собственном опыте, насколько узким был тот коридор, через который Катрин мечтала пройти, и сколько в нем толпилось народу. 
	А мечтать то... Неужели мечтать так широко, так красочно, так смело, неужели она не имела права мечтать? В конце концов, Катрин действительно была профессионалом своего дела, отличным графическим дизайнером. При удачном раскладе ей и правда можно было бы найти добротную работу и верстать в свое удовольствие, ну если не французские “Воги”, то уж точно местную лионскую прессу. Можно было бы и снять квартиру, перевезти к себе дочь, устроить девочке жизнь по-европейски. Но все это, однако, могло быть возможно в ее случае лишь при том раскладе, если бы кто-то из местных помог ей с документами. Для того, чтобы ей пойти работать, Катрин сначала нужно было получить рабочий вид на жительство, а для того, чтобы получить рабочий вид на жительство, с нее требовали приглашение на работу, а на работу европейские компании могли пригласить Катрин только при наличии у нее рабочего вида на жительство. Этот замкнутый круг я сам хорошо изучил к тому времени. И жалел ее, понимая, что без мужика ей, действительно, никак тут не обойтись. Видимо, о том же ей поведала и тетя. Вот и ходила Катрин на свидания без устали. 	
	Среди ее более-менее постоянных ухажеров был один банкир с уж слишком щепетильными родителями. Родители своему единственному сыну сдавали одну из своих квартир за большие деньги – о какой-то там русской Кате им и слышать не хотелось. Был у нее и трижды разведенный бизнесмен со своим собственным самолетом, с удовольствием крутивший Катрин в облаках, но без желания связать себя узами брака в четвертый раз. Были гастролирующие американцы, швейцарцы, итальянцы, что приезжали в Лион в срочную командировку и уезжали также быстро. Были и те, кто приглашал ее к себе в гости в другие города и веси. Катрин объездила всю страну: от Парижа до Марселя, от Биаритца до Метца.
	– Ну, почему, почему меня никто не любит? – в полушутку-полувсерьез писала мне Катрин. – Что это за мужики-то такие пошли? Мужчина должен быть надежным как скала. Должен быть галантным, заботливым, окружать тебя вниманием. А они ведь, представь, некоторые тут и платить в ресторане за меня не хотят! Мол, у них в Европе так не принято. Ну что за бредни? Что это за мужчина то такой? Настоящий мужчина должен...
	Я все слушал, слушал горькие речи Катрин, а самого так и подмывало ее остановить да ответить: “Меньше бы ты думала, дорогая, о том, что он тебе там должен, было бы больше проку. Сама то ты на что готова? Что ты могла бы им предложить? Свою красоту незабываемую да и только? Этого добра им не ты одна преподнести готова. А если и они, мужчины эти, начнут от тебя требовать всего того, что вроде как женщина обязана дать, то каково это тебе придется? Мол, настоящая женщина должна быть без морщинки, без соплинки да с изюминкой. И красивая, и скромная, и молчаливая. И мать, и повариха, и первоклассная любовница... Ты бы решила для себя, Катрин, ты любви ищешь здесь или сладкой жизни? Ведь если любви, то любовь требований не терпит. А если сладкой жизни, то уж тогда бери, что продают, продавай, что есть, а о сентиментах помалкивай.”
	Жалел же все ее я. Так ничего на горестные ее рассказы и не ответил. А надо было бы.
	Она рассказывала мне, как один из ее ухажеров возил ее к морю. И как она заходила в воду. И как ей хотелось идти к горизонту и уже не останавливаться, а заходить все дальше, дальше, дальше... 
	– Пока все это не закончится.
	Меня тогда напугала эта ее история. Я начал всерьез переживать. Я хотел ей сказать: “Катрин, езжай ты уже обратно”. Но я знал, каким будет ее ответ. 	– Только не в эту серь! 
	Я слушал, слушал ее и, в конце концов, пригласил к себе, в Венецию, на выходные. Пускай, думаю, отдохнет немного.
 
 
 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 
Круглое облако повисло слева от купола. Тонкий католический крест, иголкой воткнувшийся в голубой шар, как бы приманивает своей правой ладонью пепельный шар, но он ни в какую не поддается, настырно цепляясь за свой кусок голубого неба. Эта броская голубизна, а точнее по-альпийски острые лучи солнца, высвобожденные ею, снова разбудили меня.
	Подняв веки, я тут же поднял и свое еще сонное тело, вытянулся к окну, дабы разузнать, кто же виновен в моем раннем пробуждении. Виновный оказался красавцем адриатического сложения: рыжие локоны черепичных крыш, выцветшие белесые стены, чистое голубое небо и солнце, рисующее четкие линии портрета. Улыбка – как такое утро может не вызывать улыбку?!
	Умывшись, сделав зарядку, поработав пару часов, к полудню я выскочил на улицу, еще взъерошенный, но уже очень довольный собою и наступающим прекрасным днем, направился за завтраком. “Posso avere questa dolce”, – кажется так, кажется так. Хуже моего итальянского может быть только их английский.
	Через черный вход выбежал в лабиринт из узких улочек, вывернул на Страда Нуове, выскочил в сторону булочной и тут – шшшух! Меня прибило течением к стене: толпа неслась слева направо сплошным потоком... Я прижался в ужасе к какому-то дому в лесах и смотрел, смотрел, пытаясь сообразить, что же стряслось с моим любимым городом.
	Шли люди, люди, хотя от людей в них было мало. Шли Казановы, Луи Каторзы, Наполеоны, Антуанетты, Пьеро, Ленины, Арлекины. Шли куртизанки, монахини, крестоносцы, просто какие-то коровы – да, группа студенток в облачении стада скотины, – за ними сразу шли несколько капитанов Воробьев, смерть с косой, кричащее лицо из “Крика”, две бутылки пива, взявшиеся за руку. Один мужчина в костюме бревна, другой – в костюме мухи. Груднички в виде пчел, бабочек и всевозможных вредителей. В колясках дети, уставившиеся в айпеды и волочащие по полу ноги – некоторым было далеко за восемь. Детей толкали дамы в образах дам другой эпохи, папы в треугольных шляпах тянули за руки мальчиков с усами и девочек в париках, коронах и одинаковых голубых платьях, впрочем, похожих больше не на платья, а на пластиковые пакеты. Девочки, как одна, горланили на итальянском, английском, русском мелодию из диснеевского мультфильма, одну и ту же мелодию из одного и того же мультфильма. Одиноко шел человек в костюме айфона четыре. А между ними, тоже как-то прижавшись к стенке, шла группа людей из местного дома для умалишенных: психи шли спокойно, тихо глазели на одичалый народ.
	Карнавал. В тот день начался карнавал.
	Шестьдесят тысяч человек выплюнулись из гроба Муссолини, также именуемым вокзалом, и теперь одной сплошной массой наступали на Сан Марко. Мне нужно было пройти всего лишь несколько метров налево, против течения, но как сложно это было сделать! Люди, люди, люди, люди ли вы? Десятки, сотни, тысячи. В китайских масках, тертых джинсах, грязных кедах и идиотских костюмах, неслись сломя голову в одном направлении, скупая все на своем пути, сотрясая воздух селфи-палками, горланя тысячами глоток на сотне языков, переворачивая весь мой мир с ног на голову.
	Я пробирался вперед по краю, а толпа неслась, гоготала нечеловеческим воем, всхлипывая, все сжирала. Там и тут к берегу, к стене прибило старушек-венецианок. Как тонкие ветки в изгибах могучей реки, старухи, казалось, дрожали, крутились на своем месте, нерешительно переминались с ноги на ногу. Куда же им теперь деться?
 	Я пробирался, пробирался вперед. Короткие сбитые в клубок мужчины с коричневыми лицами, одетые в пластиковые пуховички и шапки, трясли китайскими масками перед лицами прохожих. Ну зачем им маски? От кого, от чего тут прятать свою личность? От стыда разве что.
	Пробирался, я пробирался дальше. У самых стен, даже как-то вдавленные в стены, стояли вытянутые, статные, иссиня черные молодые люди. В таких же пуховиках и шапках. Длинными черными пальцами мужчины молча указывали на пол. На полу на газетах перед ними – дешевые сумки, выглядевшие точь-в-точь как дорогие. Дорогие. Дорогиедо. Рог. Ие.
	Наконец, я добрался до рио ди Канареджио, резко свернул направо, еще пару ступенек. Ух! Выдохнул! Отпустило. Толпа понеслась прямо. А я свернул к морю. Море им точно не по пути. Море – все мое и только...
	Лишь свернул я на набережную, толпа осталась за спиной, а здесь – ее огрызки. Только все те же высокие темнокожие худые попрошайки с вытянутой бейсболкой, широкой улыбкой и грустными, злыми, очень злыми, но такими красивыми глазами... Да еще несколько скучковавшихся стариков обсуждают что-то, ахая. А я иду, иду к морю.
	Только вот запах... Запах... Откуда так несет то ли мусором, то ли канализацией, то ли просто дерьмом? Я оглядываюсь. Ничего не понимаю. Этот город каждый день наполнен не автогазами, не заводским дымом, не угольным перегаром, а сладким морским духом... “Чистый, осенне-зимний, розовый от черепичных кровлей здешний воздух, которым вдоволь не надышаться...” Но не сегодня! Почему не сегодня?
	И только тогда, только в тот момент, пробравшись через лабиринт улиц, а затем сквозь толпу к набережной, я наконец-то приблизился к воде. Замер. Обомлел. 
	“Какой ужас!”
	Вода ушла. Как будто кто-то выдернул пробку из ванны. Вода опустилась так низко, так низко, что оголились самые стопы дворцов, простоявшие в море сотни лет. Покрытые водорослями, испачканные, потрескавшиеся – на эти щиколотки было жалко смотреть. Неловко... Неприятно... Хотелось тут же отвернуться, накинуть что-либо на эти грязные ноги. Казалось, что самим палаццо, таким нарядным чуть выше, делалось очень стыдно от того, что их вот так выставили напоказ в непреложном виде. Они напоминали красавец-невест в кружевных белых платьях, которых кто-то разул и затолкал в помои.
	И лодки, и паромы, и даже гондолы, казалось, вот-вот увязнут в грязи, опустятся на мель. Я свернул с большой набережной, вышел к узким каналам Гетто, но и тут, и тут меня преследовал совершенно отвратительный запах... Теперь было абсолютно ясно: смрад исходил от воды, а точнее от грязи на оголившемся дне каналов. Лодки в Гетто уже просто стояли в склизком месиве, в отходах. Каналы были обезвожены. 
	Смрад невыносимый. Смрад Венеции. Да-да, этот город, так сладко пахнущий в любой другой момент своего существования, в тот день погрузился в самый настоящий смрад. Какой позор. Какая тяжесть. Кто же это с ним так? Я побежал обратно, обратно к себе на чердак. 
	Уже подходя к дому, изможденный от встречи с карнавальной толпой, от позорного зрелища обезвоженной Венеции, от жуткого смрада, я услышал невиданный по местным масштабам гам. Барабаны, бубны, дудки, свистки разрывали воздух в клочья так, что казалось будто весь город накрыло каким-то футбольным горем. Я приблизился ко входу в мой родной лабиринт, уже вот-вот мне светила возможность свернуть резко вправо, уйти от встречи с барабанной дурью, но нет! Не минуло! На моем пути встала армия из длинноволосых, шибко немытых, еще шибче обкуренных молодцов, долбящих по мозгу своими бубнами. Я обежал их в полупанике, свернул к себе, доскакал до заветной задней двери, открыл, зашел, но, даже когда я подходил к окнам музыкальной квартиры, гомон все еще сотрясал воздух, а звуки Шопена, даже если они и звучали, были совершенно заглушены. 
	Я забрался к себе на чердак, но даже там, в моем убежище, тишиной которого я так гордился, все еще чувствовались ужасные содрогания воздуха. Работать было невозможно. Читать тоже. Я какое-то время искал себе занятие, подходящее такому саундтреку, но ничего не нашел лучше, кроме соцсетей и новостных сайтов. Уж мельтешение постов и сообщений, как никак, подходило под марихуанные оргии куда лучше Шопена.
	Я был разбит, в душе крепко засело впечатление, что на моих глазах надругались над дорогим мне человеком... Чтобы как-то убежать от такой реальности, я сел за компьютер и принялся читать последние новости в надежде найти объяснение, оправдание, обещание. Да, действительно начался карнавал. Да, действительно море опустилось. И более того! “Феноменально низкий уровень воды в Венеции”. “Аква-альта отменяется”. “За всю зиму в Венеции не было ни одного прилива”. “Строительство дамбы Мозе принесло свои плоды: вонь и мусор”. Неужели это случилось? Мозе!
	Та криминальная затея, о которой еще Бродский писал, высказывая уверенность, что до этого дело никогда не дойдет, все-таки осуществилась!Мультимилионный проект по строительству дамбы, якобы защищающий Венецию от приливов таки свершился! Мэр Венеции дал разрешение, несмотря на волну протестов со стороны венецианцев, гринписовцев, экологов и культурологов. На дно лагуны бухнули тонны цемента и металла, дамбу построили всего за пару месяцев до моего приезда в город. Мэра тут же разоблачили во взяточничестве: он получил десять миллионов от строительной компании. Предателя родного города приговорили к пяти годом заключения. Но что толку? Дамба-то уже стоит! Тонны металла и цемента со дна уже не поднять! Что же будет теперь с Венецией? Ведь Венеция без воды... невозможна.
	Бум-бом. Поднимаю глаза на город и вижу, как иголка креста все-таки намотала облачко вокруг себя. Сахарная вата готова, покупайте! Никуда же ему не было деться.
	Я решился ни за что не выходить из дома... Я пообещал себе, что пока не начнется дождь, пока не смоет всю эту грязь, пока не утихнет толпа, пока не поднимется уровень воды – из квартиры я ни ногой! Спагетти и гречки (привезенной с собой) мне хватало еще как минимум на неделю. На моем чердаке было все же куда тише, улиц видно не было, вонь не доносилась – так высоко я забрался. Я думал, писал, проверял каждый час прогноз погоды и местные новости, смотрел на крыши, облака, небо.
	Катрин вышла на связь со мной сказать, что приедет, непременно, приедет. Очередному какому-то ее французскому возлюбленному она прожужжала все уши обо мне, о том, какой я невообразимо замечательный, о том, что я в Италии, что здесь карнавал, что намечается День Всех Влюбленных – самое время им отправиться в романтическое путешествие. Возлюбленный сдался и галантно пригласил Катрин на уикенд. До апофеоза этой вакханалии – Дня Влюбленных – оставалось каких-то шесть суток. Я лишь молился, чтобы до того начался ливень, толпу смыло, вода вернулась. А до тех пор, до тех пор я отказывался спускаться вниз.
 
Первый день обогреватель трещал, но грел. Второй день просто трещал. На третий я проснулся, заметив, что окно запотело изнутри. Долго не мог сообразить, что случилось. Но потом ко мне начала ломиться соседка и все стало ясно. Обогреватель сломался (сидя дома, я гонял воздух постоянно), и теперь он выпускал не теплый сирокко, а какой-то исландский гейзер: горячая вода заливала соседкину спальню. В пять минут в моей комнатушке собралась комиссия из очень громких итальянских синьор, которые долго ругались, тыкали пальцем в небо, ничерта мне не объясняли. В конце концов, обогреватель выпотрахали, тети ушли, хозяин моего чердака пообещал прислать мастера на неделе. На какой – не сказал. Я остался утомленным, изголодавшимся, еще и холодным.
	На четвертый день где-то ближе к вечеру, когда я оторвал взгляд от компьютера и, вытянув голову из покрывал, поднял глаза на город, то так и ахнул. Город то исчез! Вот так номер! Несколько секунд я пребывал в полной растерянности. Где Венеция? Где мой вид? Где собор Святого Иеремии и колокольня? Туман невероятной плотности неожиданно накрыл город лучше всякой перины. Не было видно решительно ничего. 
	Я смеялся. Протирал глаза. Хотел было фотографировать. Но фотографировать было нечего! Будто какой-то маг-волшебник проделал номер с исчезновением нам моим любимым видом. Его не было. Не было теперь ни только сладкого запаха моря, теплых корнетти ранним утром, прогулок по тихим набережным, теперь у меня отобрали и вид из окна. Впрочем, может быть, оно так даже и лучше.
	Вот только в те дни, когда небо все еще было тускло-голубым и сияло солнце, мой чердак, как-никак, прогревался к полудню и было, ну если не тепло, то сносно. Однако, когда город накрыло неббией, то при той же температуре за бортом да еще и при поломанном сирокко, у меня наступил такой дубак, что я превратился в холм из одежды и одеял, и только холодный нос да десяток пальцев периодически показывались на свет. В конце концов, на пятый день я не вытерпел. Вышел в коридор, достал ключи из деревянной коробочки, постучался для приличия в соседнюю дверь, подобрал нужный ключ и пробрался в чужую квартиру...
	Дело в том – открою вам секрет, – что сразу же по приезду я принялся двигать мебель и убираться на чердаке. Не то, что чердак был грязным, но все отмыв и переставив, мне сразу становилось уютнее, я чувствовал себя как дома. Даже в отелях, даже во время самых коротких путешествий, я вечно все мыл и переставлял, развешивая фотографии своих любимых... Ну, снова отвлекся.
	Так вот, в самый первый же день на чердаке во время моей уборки, я обнаружил деревянную коробку с ключами. Тогда я вспомнил, что Антонио, архитектор, хозяин моего жилища, сдавал две квартиры. Мою крошечную студию и огромный лофт, дверь в который находилась рядом с моею, вела из моего же кармана. Проходя мимо ежедневно я невольно обратил внимание, что никого в смежной квартире нет. Как-то я даже постучался, чтобы проверить: действительно, ни души.
	Так вот, когда ветродув сломался, когда солнце скрылось за облаками-туманами, а я окончательно остолбенел от мороза, царившего у меня, я для себя решил, что имею право (ну, не то чтобы имею, но...) временно колонизировать вторую квартиру Антонио. Ведь не хотел бы он, в конце то концов, чтобы человек окочурился без обогревателя прямо в этой его студии!
	В общем, достал я тот ключ из деревянной коробочки и отворил соседскую дверь. Передо мной раскрылся гигантский лофт. Огромное, метров на сто, пространство. Стиль и почерк моего хозяина можно было узнать сразу: те же хитроумные приспособления, какие-то волшебные кресла, раздвигающиеся диваны, опускающиеся столы, взлетающие табуретки, и так далее и тому подобное. Все это было настолько обаятельным, что мне все сильнее хотелось встретить моего хозяина вживую. Антонио мне представлялся улыбчивым мужчиной средних лет с пятидневной щетиной, большими руками, длинными пальцами и открытым добрым взглядом. Да, я видел его лицо на фотографии, но остальную часть его существа – длинное старомодное пальто, борсалино, битые коричневые ботинки – я вообразил себе в таких деталях, опираясь на все то, что он соорудил на моем/своем чердаке, что казалось, я смог бы узнать его из тысячи.
	В смежную квартиру я вломился, собственно, из одного только соображения – погреться. Во-первых, я сразу же спер себе в комнату еще одно одеяло. Во-вторых, я перебрался туда с компьютером и книгой, включил тамошний обогреватель и уселся к нему спиной. Ну а позднее, когда я уже совсем оборзел, окончательно потеряв страх, то я и вовсе набрал себе горячую ванну (в моей комнатушке был лишь душ, да и тот над унитазом). Я лежал в горячей ванне в чужой квартире, смотрел через окно в потолке на небо и думал, как же удивится хозяин или его новый гость, обнаружив какого-то сумасшедшего сибиряка в ванной. Наконец-то в тепле – каждой клеточкой тела в тепле – я читал, перебирал в голове стишки, вспоминал о Катрин. 
	“Какая она приедет? Изменилась ли она? Что там у нее за новый возлюбленный? Уж если он решил везти ее в Венецию на День Всех Влюбленных, то может и правда там все серьезно? Хорошо бы...”
	Мечтая, греясь вот так лежа в ванне, я как-то задремал. И вдруг – шум! Бой! Подскочил! Выпрыгнул из воды! Тут же я решил, что кто-то идет, но потом успокоился (ключик-то я вставил изнутри в дверь кармана, хитрец!). Но грохот продолжался. Я взглянул наверх, через окошко в крыше я увидел, что начался дождь! Я так долго его ждал, каждый час проверяя прогнозы: ну когда же, когда город зальет водой, а дождя все никак не было. Каждый день с моего приезда в город и до карнавала я открывал глаза и видел солнце, улыбался, выбегал на улицу, и так привык к этому солнечному городу, что совсем потерял надежду на воду. И тут то она и наступила, сразу следом за туманом. Поздним вечером. Наступила во всех смыслах этого слова.
	Я еще только спускался по лестнице вниз, как уже почуял присутствие этой будоражащей, холодной свежести. В воздухе было нечто новое, иное, чистое – чище прежнего! Нет, с одной стороны все было как обычно: та же лестница, у которой каждая ступенька выше предыдущей, те же квартирные двери, с каждым этажом делающиеся ниже, та же музыкальная квартира со сверкающим золотом звонком Folli Bagnali (на секунду прислушался, нет, музыка не раздавалась), но воздух, сам воздух, казалось, был иного состава... Так, должно быть, пахнут паруса после многомесячных плаваний! Так, должно быть, пахнут кудри моряков! Так, должно быть, пахнут цветы со дна океана! 
	Я еще не спустился в мраморную парадную, как стало ясно: вода поднялась: последние три, нет, четыре ступеньки подъездной лестницы были затоплены, вели прямо из подъезда в море. Прозрачная, тускло-изумрудная водичка заплескивалась уже на пятую. Какое чудо! Чаши счастья переполнены! Да здравствует жизнь! Да здравствует Адриатика! Никакому Мозе не победить ее! Что б он там захлебнулся! 
	Бегом я вернулся на чердак и быстренько напялил сапоги Антонио, явно оставленные на такой случай. Снова сбежал вниз, остановился перед ступеньками, уходящими в воду, набрал воздух в легкие и – ступил в море. Открыл входную дверь, а там – ах! Мир перевернулся с ног на голову! Стены патио – на месте, окна и их свет – тоже тут. Деревца, двери, колодец – все есть, но земли, земли-то нет! Патио было заполнено морской водой примерно на тридцать сантиметров.
	Я вышел, прошел, проплыл, прошлепал к парадному входу. Оранжево-белый мраморный пол рисунка платья Арлекино так и сверкал под водой, будто бы тоже очень довольный этому нежданному гостю. Вся зала смотрелась еще торжественнее, как и округлая дверь зарешеченного лифта. Интересно, работает ли лифт в такую погоду? 
	Дуннн, дуннн, дуннн! 
	Эхом по зале раздался какой-то глухой стук. 
	Дуннн, дуннн! 
	Стоя чуть не по колено в воде, я не мог понять, откуда идет звук. Казалось, какой-то гигант пришел в гости и вежливо стучит в закрытую дверь. Я огляделся. Парадный вход! Нет, не моя, входная парадная дверь, а настоящий парадный вход – тот, куда в прошлые века причаливали, вплывали лодки. От мраморного пола к этой двери спускались ступени (для большего удобства гостей из прошлого), они были заполнены водой особенно мистического цвета: морской зеленый с каждой ступенькой темнеющий, постепенно уводящий в полный мрак. Зрелище – завораживающее... Того гляди, вынырнет русалка и заманит тебя, заманит в свои смертельные объятья. Но нет, двери закрыты и для русалок в том числе. 
	Дуннн, дуннн! 
	Тогда кто же так настойчиво стучится? Я прошел по воде к окнам и выглянул на Гранд-канал: по каким-то чертовски логическим правилам вода продолжалась и там, за стенами моего палаццо: Гранд-канал был и здесь и тут, и внутри и снаружи – по обе стороны стен и двери. Сквозь стекло я разглядел, что у самых стен палаццо пришвартованы лодки. Поднявшаяся вода приблизила их вплотную к дому, и одна из них то и дело касалась входной двери: отсюда и такой красивый, глубокий стук. Дуннн! Дуннн! Я погреб дальше. 
	Дверь, выходящая на площадь Сан-Маркуола была заперта, но где-то под слоями пальто и дождевика у меня был ключ. Отыскал его, вставил в замочную скважину, и стало как-то боязно его поворачивать. А вдруг, как в кино, как только я открою эту дверь, меня волной унесет назад, захлестнет, захлебнется?! Нет, дверь, хоть и с трудом, но открылась, пропуская внутрь лишь одну загулявшую волну средних размеров. Держась за входную дверь, я взглянул перед собой: в воде отражалось небо, в него я сделал робкий шаг.
	Я выгреб на Гранд-канал, идти было очень страшно – малопонятно было, где кончалась набережная и начиналось море. Того и гляди, провалишься по самую шею! Однако впереди очень элегантно, окруженный водою, сиял фонарь. И хотя столб фонаря, отражаясь, делался бесконечным, но я-то знал, что если стоит фонарь, то ему есть на чем стоять! Его три лампочки там наверху задорно сияли, как бы дразня воду, мол, нас-то тебе не достать как ни старайся. Ориентируясь на этот свет, я медленно, осторожно пересек площадь.
	За исключением двух японских туристок вокруг никого не было. Девочки хихикали, я взглянул на них: в длинных черных пальто, струящихся по воде, с длинными черными волосами, струящимися по пальто, они общались друг с другом, не отрывая глаз от своих айфонов, по очереди фотографируя друг друга под фонарем: прямо так, уставившись в телефоны, по колено в воде. 
	Я прошел дальше, вышел к узкой улочке: две высоченные стены справа и слева и какая-то фантастической гладкости дорога между. Казалось, что кто-то расстелил бескрайние зеркала по городским улицам: так идеально отражались в воде дворцы, церкви, лодки. Тяжелое небо над головой, сверкающая вода вместо набережной – только на стены я и мог положиться. Они вывели меня к Страда Нуова, встречи с которой я побаивался.
	Но толпа отступила под натиском моря. Здания на Страда Нуова, казалось, жались друг к другу, отдавая воде свои тротуары, фонари, даже магазины. Здесь и там шлепали по воде фигуры. Где-то далеко раздавался гогот. Но все остальные чудища карнавала то ли и правда были смыты одной волной, то ли уже вскочили на вечерний поезд и умчали на континент. А как же ходит поезд, когда поднимается вода? Неужели рассекая волны?
	Все еще держась за стены, я дошлепал до моих любимых тихих набережных. Обошел нереальных размеров, но все-таки элегантную скуолу Мизерикордия, которая казалась “Титаником” вновь на плаву. Я уже было начал переходить по деревянному мостику к следующей набережной – дей Мори, – как остановился... Мост шел от воды к воде над водою, но сам он при этом был сух. Я огляделся вокруг – ни души. И только откуда-то с Запада, из черноты прямо по курсу, мне навстречу несся ветер. Я закрыл глаза и вдохнул такую свежесть, которая бывает только загородом зимой в Сибири.
	
Для полного счастья мне не хватало лишь одного: к воде подмешать музыку. Возвращаясь к себе я специально воспользовался черным входом, шел по узкому коридору через сад и с каждым шагом, с каждым шагом трепетал в ожидании... На этот раз пианино молчало, а из музыкальной квартиры сквозь окна и двери, по стенам, от этажа к этажу, через сад тянулись звуки виолончели. Дрожь пробежала по телу. Вода так и заволновалась у меня под ногами. По-мужски томные, глубокие, тяжелые звуки, казалось, издавал сам палаццо. 
	Я стоял сначала по колено в воде под окнами Баньяли, потом медленно, очень медленно прохлюпал в темном туннеле (звуки так и гудели над моей головой), какое-то время вслушивался, наслаждался музыкой из патио, а потом и из подъезда, с каждой ступенькой медленно приближаясь к источнику моего счастья. 
	“Кто это, интересно, так замечательно играет?” – все думал я. “Отказываюсь верить, что та самая пианистка, сеньора Баньяли, после многочасовых упражнений на родном инструменте к полуночи берет в руки виолончель и начинает такую томную балладу! Да может и нет никакой сеньоры? Я ведь сам ее себе придумал!” 
	Остановился не доходя несколько ступенек до музыкальной квартиры... 
	И тут, совершенно неожиданно, из-за двери зазвучало пианино! Нет, никаких сомнений быть не могло! Теперь я слышал... да что там, весь дом теперь слышал, как сливались в одно виолончель и клавишные. Никакой мелодии, кажется, не было, но кто-то размеренно, чувственно импровизировал на пианино, а другой кто-то – на виолончели. 
	Какой сладкой, какой волшебной была их песня! Нет-нет, бабушка с внуком так играть не смогли бы! Двое импровизировали так, как это делают в постели опытные любовники: вроде бы траектории и цели давно понятны, но удовольствие, удовольствие никогда не знает рутины. Потому я закрыл глаза, неподвижно стоял и слушал, впитывал глубокие звуки, которые, казалось, даже дряхлые, разленившиеся стены приводили в трепет.
	Что-то проворчало в кишках старика-палаццо, какие-то канализационные трубы на секунду отвлекли меня от музыки, и я поднял глаза, побрел к себе наверх. Музыка продолжала звучать сквозь этажи и стены, даже когда я добрался до своего чердака, и когда я закрыл за собою дверь и в темноте лег на постель, то отчетливо продолжал слышать глубокие, сладкие звуки. Не мелодию. Не игру. А именно звуки. Так и уснул я – абсолютно счастливый, завороженный, обнадеженный и морем, и его ароматом, и музыкой – не снимая сапогов.
 
На утро, свежее кристально чистое утро после ливня, после наводнения, когда я бежал по лестнице за корнетти, проходя мимо заветной музыкальной квартиры, я снова остановился: нет, теперь было тихо. Я улыбнулся своим собственным вечерним сравнениям музыкальной игры с ласками любовников, вообразил, как уставшие, они, должно быть, в эти утренние минуты отдыхают, и продолжил спускаться.
	Торопясь, весело ступая, я прошел сквозь тоннель, вышел на узкую тропу через сад, уже начал приближаться к задней двери, как вдруг она сама распахнулась – светловолосый мужчина немолодых лет ступил внутрь. По нему сразу было видно, что он живет здесь. Зашел он уверенно и даже улыбнулся мне, хотя до этого я его точно никогда не встречал. 
	Ему было далеко за пятьдесят, он не отличался красотой, но скорее миловидностью, которая с возрастом все больше превращалась в несколько женственную жеманность наружности. Тем не менее, он был широк в плечах и осанист, в синем пальто и причесанный, хотя и было сразу заметно, что он только встал и то лишь для того, чтобы сходить за завтраком: к груди он прижимал бумажный пакет, набитый корнетти. Я поздоровался. Проходя мимо, мне показалось, что он как-то по заговорщически присмотрелся ко мне. Но я спешил – меня ждали мои собственные баранки.
	Радостный, в отличном расположении я побежал к булочной, с каждым шагом чувствуя, как в свежий морской аромат примешивается запах свежей выпечки и пьяного забайоне. Толстый лысый пекарь молча бросил мои корнетти в пакет и протянул их мне. 	“Граце! Граце милле, синьоре!” почти прокричал ему я. “Граце! Буона джорната!”
	На обратном пути я решил пройти через Сан-Маркуоло. Грех жить в таком месте и ходить все время через задний вход. Только ступив на площадь, я аж засмеялся! Каким чудесным все-таки был этот день! Солнце, свежесть, волны захлестывали с Гранд-канала прямо на мостовую. Я прошел широким шагом вдоль моря, пряча корнетти за бортом пальто дабы не остыли, дошагал до парадной двери, открыл ее махом, прошел через залу – мрамор так и сиял после потопа – вторая дверь, ведущая в патио была кем-то оставлена открытой. Я вышел во дворик, и у входной двери замешкался, подбирая нужный ключ. Один – не подходит. Второй – слишком мелкий. Третий – ... Надо мной что-то скрипнуло, я поднял глаза и на пьяно нобиле, в высоком окне второго этажа я увидел нечто: там витало серое облако табачного дыма, а за ним стоял его производитель – блондин с жеманной наружностью, что нес завтрак. Он снова как-то ехидно улыбнулся мне.
	“Чао!” 
	Я поспешил внутрь.
	Как только я прошел в дверь, наверху захлопнулась другая. Быстрые шаги стремились ко мне на встречу. Молодой красавец с черными кудрями – тот самый, с надменным взглядом, кого я когда-то принял за внука Баньяли, – быстро спускался вниз, застегивая свой бежевый тренч на бегу, что-то поправляя за спиной. В зубах он держал круассан. 
	Я снова отметил его свежую, жизнеразбивающую красоту и было отвернулся, а он пронесся мимо. В этот раз парень как будто бы меня даже не заметил, не поднял на меня своих нахальных глаз. 	
	Проходя по площадке второго этажа, мельком я выглянул в подъездное окно, выходящее во двор: сквозь стекло, совсем рядом со мной, через две оконные рамы, я увидел все того же блондина с сигаретой в руке, который, не замечая моего присутствия, с улыбкой смотрел вниз. Я прислонился к стеклу и тоже посмотрел вниз, во двор: тренч только-только шагнул за дверь к площади и там, в стремительно сужающемся дверном проеме, мелькнул черный силуэт виолончели в чехле. Кудри. Блеск воды.
	Опомнившись, я отошел от подъездного окна, пока меня не приметил блондин. Я в последний раз опустил взгляд на дверь, за которой он, собственно говоря, и находился в тот самый момент, и которая, судя по всему, только что и захлопнулась. На двери, как и на звонке рядом, было выведено изящным почерком – Folli Bagnali.
	Совершенно обескураженный, путающийся в образах, звуках и деталях, я волочился по лестнице вверх, а сам все думал, пытался сложить этот паззл – “Кто этот молодой брюнет? Живет ли он здесь? И почему он так недовольно смотрел мне в след в тот первый раз, когда он прокричал мне “оп-оп-оп”? Почему сонный блондин улыбался мне как-то по-заговорщически? Тот уж явно проживал в квартире Фолли...”
	“Так, может быть, Фолли Баньяли – это мужское имя?! Так, может, сеньоры то и не существует! Так, может, блондин и есть Фолли Баньяли! Он и играет на пианино! А на виолончели... На виолончели...”
	Только тогда мне наконец-то стало все ясно.
 
Пьяццале Рома – это самое странное, самое дикое место Венеции. Странное и дикое, потому что совершенно нормальное. Нормальное в глобальном плане: тут есть автобусы, трамваи, автопарковки, автомобили – плоское безмостовое невиляющее пространство. И вроде все тут элементарно, но ни скамейки присесть, ни столба облокотиться, от дождя не укрыться, от взгляда не скрыться. Как дурак, я кружил по огромной плоской пьяццале Рома, кружил, словно зверь, упавший в охотничью яму. Автобусы причаливали, отчаливали, а ее все не было. Ее. Да, я ждал Катрин, мою Катрин, которая так и трепетала, желала как можно поскорее стать чьей-нибудь еще. Теперь здесь, в Венеции. Тут то все и свершилось.
	Катрин, конечно, рассказала мне о своем нынешнем ухажере, но в подробности не вдавалась. Сказала только, что все очень серьезно. Что встречаются они уже два месяца (что по стандартам ее французской жизни и правда приравнивалось к двум годам ежедневных свиданий). Рассказала, что он был холост, влюблен, богат, пылок. В общем, Катрин всерьез ждала предложения руки и сердца. К счастью (или к горю), мужчина уже знал, что он – последняя надежда, что если не сделает он ей предложения, если он не пойдет на эту любовную авантюру, то Катрин будет вынуждена отчалить с первым теплоходом в Сибирь-матушку. Это был вовсе не шантаж с ее стороны (хотя и туда тоже), но скорее суровая правда жизни.
	Пока я ждал Катрин, то все боялся, что вдруг не узнаю ее. Вдруг она в очередной раз как-то кардинально изменилась с нашей последней встречи три года назад. Вдруг этот ее французский экспириенс как-то шибко видоизменил. Но когда глыба очередного автобуса тронулась с места и предо мной снова раскрылся абсурдный простор пьяццале Рома, то там, на другой стороне площади, я увидел ее, мою родную улыбчивую Катерину, мою гламурную безбашенную Катрин. Она махала мне обеими руками, смеясь, прыгала, уже бежала мне навстречу. Француз плелся за ней следом.
	– Жан-Франсуа.
	– Аншанте.
	– Аншанте. Бьенвеню.
	– Ну чё ты тут, не загнулся ещё?
	Я ответил, что вполне себе не загнулся. Мы еще раз рассмеялись, обнялись. С Жан-Франсуа какое-то время отбирали друг у друга сумку Катрин (она приехала на два дня со столитровым багажом, естественно), а потом дружно зашагали к первому мосту.
	– Ну, добро пожаловать в Венецию! Вот и первый канал, первый мостик, – мы ступили на Паппадополо. – Вы знаете, что в Венеции сто восемнадцать островов? – уже запел свою песню я. – Каждый раз, когда вы переходите мост, вы перешагиваете с одного острова на другой?
	– Ох, нам бы как-нибудь без мостов можно? – отрезала Катя, указывая глазами на ногу Жан-Франсуа.
	Я взглянул на будущего мужа. Тот принялся извиняться, лопотать на французском, как он недавно катался на сноуборде, поскользнулся, упал, гипс. Я тем временем молча нагло прикидывал, сколько ему могло быть лет. Жан-Франсуа выглядел по-французски интеллигентно, серьезно, вежливо. Явно молодился, обливался кремами, много улыбался, бросал игривые взгляды в сторону Катрин. “Пятьдесят пять минимум”, – решил я.
	Пока я практиковал французский, а Жан-Франсуа мне расхваливал способности Катрин находить самые роскошные отели в любых, даже самых убогих местах, сама же Катрин шла молча, посматривая то на меня, то на город. На втором же мостике она замерла, уставившись в воду. Мы с ее французом прошли на несколько шагов вперед, но потом остановились, оглянулись... Стояла моя дорогая подруга у воды, ручку положив на балюстраду, и глядела вниз перед собой. Я тут же вспомнил то ее сообщение, где она говорила, что вот иногда ей хочется зайти в море и идти, идти... У нее в тот момент и правда было очень печальное выражение лица. Вот-вот и казалось, бросится с головою...
	– Кэйт. – Окликнул ее Жан-Франсуа. – Qu’est-ce qui se passe, ma cherie?
	Я даже сразу не понял, что он обращается именно к ней, моей Катрин.
	– Кэйт?
	Она вздохнула. Грудь немного приподнялась. 
	– Ох, тут так красиво... – выдохнула по-русски Кэйт. Потом медленно перевела глаза на него, – C’est tres beau ici.
	Жан-Франсуа улыбнулся, понимая, думаю, и без перевода, обнял ее и поцеловал в висок. Мы пошли дальше.
	– Чего это он тебя так? – спросил ее я. – Почему он тебя называет Кэйт? Ведь он француз, а не американец. Надо бы и звать Катрин.
	Они на пару принялись мне объяснять довольно забавно, как они долго подбирали ей имя.
	– С “Катей” тут у них проблемы... Вот эти наши “ть” да “дь”. “Катерина” и того хуже. Оно у них прямо где-то в горле и застревает. Да и какая я в жопу Катерина?
	– А Катрин? Чем же вам не нравится Катрин?
	– Жан-Франсуа говорит, что Катринами во Франции зовут исключительно старых дев.
	Я засмеялся. Француз взялся меня убеждать, что мол, да-да, исключительно старых дев.
	– Elle est tres elegante, tres charmante, ma petite fille. Elle est comme Kate Moss, tu connais Kate Moss?
	“Ну, это их дело”, – подумал я. 
	– И что же, и мне тебя теперь называть Кэйт?
	– Называй, как хочешь, – ответила Катрин, – но я буду Кэйт отныне.
	Я заметил, что они к тому моменту шли, взявшись за руки: пятидесятилетний прихрамывающий сноубордист и моя Кэйт. Чемодан по-джентельменски, так сказать, волочил за собой я. Француз все болтал про имена. Кэйт глазела на витрины, потягивая сноубордиста то к одной, то к другой.
	– В каждой лавке яркие игрушки?
	Она не ответила. 
	“Интересно, выйдет ли что-то у этих двоих? – думал я про себя, – очень хотелось бы, чтобы вышло. Очень хотелось бы.” 
	Мне действительно хотелось, чтобы моей подруге повезло... Столько метаться, столько маяться... В поисках этого обычного, как говорят на кухне, человеческого счастья. Катерина. Катрин. Теперь вот Кэйт... Из ее писем да и из моих предчувствий было очевидно, что ей уже хотелось только одного – спокойствия. Любой ценой. Хотелось обосноваться в Европе, получить нужные документы, забыть про сумасшествие с визами, перелетами, родительскими истериками, нескончаемыми свиданиями черт знает с кем. Хотелось встретить спокойного, надежного человека и выйти за него уж если не по любви, то хотя бы из искренней благодарности. Больше всего по ее собственным словам, она мечтала о том, чтобы устроить дом и перевезти к себе дочку. И когда Кэйт остановилась там, пару минут назад, на мосту, и несколько секунд о чем-то думала, то мне показалось, что думает она именно о дочери. 
	“Как бы Леночке здесь понравилось... Такая красота тут... А где она сейчас, доченька моя?” 
 
В день их приезда столпотворение на ненавистной мне Страда Нуова, тянущейся от железно-дорожного вокзала к Сан Марко, было невообразимое. В некоторых промежутках, преимущественно на мостах, толпа и вовсе стояла. Тысячи людей на пути к заветной цели матерились на ста языках и ждали, пока какая-нибудь компания китайских леди не нафотографируется вдоволь на мостике. По крайней мере, на этот раз мы шли вместе с течением, шаг за шагом продвигаясь вперед.
	– Вы видите, какая широкая эта дорога? Vous voyez comme cette rue est grande? C’est parce que ce n’est pas une rue, c’est un canal, en faite, – продолжал я свою никем не заказанную экскурсию. – Здесь была водичка, а пятьдесят лет назад, когда Муссолини построил вот этот привокзальный гроб, то пришлось бетонировать этот канал. Для того, чтобы к вокзалу была возможность подойти уже не человеку, а толпе.
	– Ну хоть машины не пустили, – добавил Жан-Франсуа.
	– Такие проекты тоже были. Но Муссолини вовремя скончался.
	Кэйт же все больше молчала, что было ей вовсе не свойственно, однако руки Жан-Франсуа не выпускала. Как маленькая девочка, она тянулась за ним, тянула его, отставала, то и дело глазея на маски, костюмы, китайские фигурки под мурано и прочую ерунду.
	– Oh, regardez! – выговаривала она французское слово с картавым русским “р”. Кэйт тыкала пальцем в стекло магазина, где продавали солнцезащитные очки. – Regardez! Regardez! – тыкала она причем в одну конкретную модель, черные очки Prada размером с блюдце с барочными завитушками. Пока я округлял глаза (тоже до блюдечного формата) на указанную цену, Кэйт уже вынимала из своей сумочки точно такие же. – Тютелька в тютельку! 
	– Это он мне купил пару недель назад! Я так всегда о них мечтала...
	Кэйт, тут же вся засиявшая, довольная собой, надела очки и вытянула свои губки. Жан-Франсуа, тоже вполне довольный и жизнью, и самим собою, поцеловал ее. Я рассмеялся – такие они в этот момент были глупые и трогательные. “Может, и правда все у них получится?”
	Один мост, другой, третий, четвертый, пятый... Сколько же островов мы прошли?! Сколько ступенек! Я пыхтел, волоча за собой сумку Кэйт по ступенькам вниз-вверх, вниз-вверх. Жан-Франсуа поднывал все громче, указывая на больное колено. Кэйт сжалилась.
	– Ну давайте уже куда-нибудь присядем, в самом деле! Может, перекусим? Пиццу или пасту! Ведь мы в Италии!
	Тут я принялся объяснять Кэйт, что за пиццей и пастой – это в Неаполь. А тут, в Венеции – морепродукты, карпаччо, спритц, беллини...
	– “Бургер Кинг”! – вдруг вскрикнула Кэйт, указывая пальцем на ресторан, обвешанный шарами и афишами со словами “Мы открылись!”. 
	Я присмотрелся... И правда, на том месте, где совсем недавно располагалась какая-нибудь местная траттория, теперь блестел новизной “Бургер Кинг”. Толпа востребовала свое.
	– Около пяти процентов, – со вздохом продолжил я свою песню, – лишь около пяти процентов местных ресторанов – местные. Все эти “Бургер кинги”, “Казановы” и прочее находятся в собственности у арабских инвесторов, еду готовят и подают китайцы. Венецией в таких местах и не пахнет. Если хотите перекусить, то погодите, и я приведу вас в одно из немногих заведений, где все еще заведуют венецианцы.
	– Ну хоть желато-то у них тут есть? – взмолила Кэйт.
	Перед мостиком, у которого стояли скучающие гондольеры, грустно склонившие свои шляпы к смартфонам и что-то там все тыкающие, тыкающие, мы резко вынырнули из толпы, свернув со Страда Нуова направо. Там, словно забившаяся в угол, напуганная столпотворением, одиноко стояла белая церковь.
	– Как же красиво! – снова вздохнула Кэйт.
	Они сели на ступеньки церквушки. Я побежал за мороженым. А когда вернулся, то Жан-Франсуа, уже позабыв о своем колене, стоял с телефоном, а Кэйт ему вовсю позировала, позировала.
	– Ну давай же, сфотай меня как-нибудь красиво!
	Улыбаясь, я передал им мороженое. Жан-Франсуа начал показывать фотографии. На них типичная русская девочка в очках Prada живописно разложила длинные ножки на ступеньках церкви. Но потом он закрыл приложение и на экране его телефона высветилось фото по умолчанию. Я взял телефон в руки. Катрин! Не Кэйт, а моя дорогая Катрин! Фото времен нашей совместной работы в журнале стояло заставкой на телефоне у Жан-Франсуа.
	– J’aime beaucoup cette photo, mon ami. Je l’aime beaucoup.
	Я мельком взглянул на подругу, стоявшую передо мной. Не заметить ее гордости было невозможно.
	– Ну если уж он твое фото ставит себе на телефон, то у вас все и правда далеко зашло! – сказал ей я по-русски, когда мы снова двинулись с места.
	– Скажу тебе по секрету, – Кэйт приблизилась ко мне и почти прошептала, – у меня есть предчувствие, что именно здесь, в Венеции все и решится.
	– Что решится?
	– Ну... Ну как что? Ведь неспроста он меня пригласил в самый романтичный город на планете в День Святого Валентина. Ох, неспроста! – она так вся сияла ярким огнем надежды, что отвечать мне ей ничего не было нужно. Я только обнял Кэйт, и мы побрели с толпою дальше. 
	Их отель был расположен где-то в закоулках по левую сторону от Риальто. Мы дошли до Риальто без проблем, следуя вместе с толпой, но как только свернули налево, чтобы найти гостиницу, то тут же заблудились.
	Ох уже эти местные дороги, улицы, каналы – как их там лучше всего называть? – они непременно играют с тобой в какую-то игру, заводя в тупики, отклоняя от выбранного маршрута, толкая в самые непредсказуемые направления. 
	– Et si on prendrait un verre? – Жан-Франсуа снова начал постанывать.
	Я завел их в простенькую чикетерию, как я называл тогда все бары Венеции, где делали чикетти, маленькие бутерброды с морепродуктами. Заказали вино, сели.
	– Alors, Alexey, – с облегчением выдохнул Жан-Франсуа, – Kate m’a dit que tu es a Venise pour ecrire quelque chose?
	Я засмущался, замялся и понесся хвастать своим несвершившимся литературным призванием:
	– Oui, je travaille sur un texte a deux voix. Une histoire se passe en Siberie, une autre, a New York.
	– Comme c’est interrеssant! 
	– С’est une histoire sur l’immigration, – речь я готовил, к стыду своему признаюсь, заранее, – sur la discrimination, mais la fin est sans options.
	– Comme c’est dramatique!... Et... Если я могу задать такой вопрос, что ты собираешься делать с этим романом, когда его закончишь? Как ты его будешь публиковать?
	– Об этом я стараюсь не думать. Тем более, что пишу я его на английском языке. Значит, мне нужна будет помощь, для начала, какого-то редактора, носителя языка.
	– Как это на английском? Почему это? – возмутились в два голоса ребята.
	– Эх, в наши то дни... – теперь уже принялся вздыхать я. – В наши то дни писать на русском о чем-то приличном как-то неловко. Вот о грязи какой, так это всегда пожалуйста. А так чтобы художественно, о чем-то достойном самого языка – сразу нехорошо на душе делается.
	Они смотрели на меня все теми же непонимающими, изумленными глазами. Но потом подняли бокалы, улыбнулись, чокнулись и быстро, к моему счастью, забыли обо всем этом, перевели тему разговора. Жан-Франсуа давай лепетать об их с Кэйт первом свидании, о Франции, о том, как ходили вместе смотреть квартиры.
	Кэйт же все молчала, но когда в какой-то момент я взглянул на нее, то заметил нечто... Она тихонько попивала винцо, слушала вроде как своего мужчину, но при этом смотрела на меня совершенно особенным взглядом. Это был взгляд старого друга, взгляд полный гордости и обожания. Так на меня, кажется, никто никогда не смотрел. Мне было приятно.
	Отыскав их отель, мы еще раз обнялись, поцеловались, договорились, что спишемся и свидимся на следующий день. На тот первый вечер в Венеции я забронировал им столик в хорошем ресторане. Пожелал им приятно провести время и удалился. По дороге к себе, снова пробираясь через толпу, мне стало отчего-то очень хорошо... Очень спокойно... И за то, что у ребят будет прекрасный вечер в Венеции, и за Кэйт, и даже за себя самого... Никуда не хотелось бежать. Ни с чем не хотелось бороться.
	А толпа все неслась, неслась... Но теперь я отдался ей. “Неси меня течением, куда угодно”, – думал я. А потом через какое-то время вынырнул из нее – дом был недалеко, – меня тут же прижало к обочине справа, прижало прямо к тому самому “Бургер Кингу”. 
	Яркое, горячее солнце освещало острый угол здания. Сквозь пальто и перчатки я чувствовал этот согревающий луч. Снял перчатки, расстегнулся, прислонился плечом к дому и начал спокойно рассматривать все так же несущихся мимо людей...
	Маски, маски, маски. Идиотские, сверкающие, такие смешнющие маски. Все те же дамы в средневековых робах. Пары в облачении французского двора XVIII века. Группа молодежи в плюшевых комбинезонах. Итальянцы в китайских перьях. Китайцы в Версаче и Долче Габанах. Пара бородатых мужчин, идущих взявшись за руки. Пергидрольные девицы на каблуках, сосущие итальянское мороженое так, что оно все целиком входит им в рот, кажется, по самое горло. И их дети в целлофановых пакетах, напоминающих платья принцесс. И принцессы, настоящие венецианские принчипессы в мехах и морщинах, в тихом шоке от всего происходящего. 
	Справа от меня, в двух метрах от входа в “Бургер Кинг”, прямо на асфальте разместился кудрявый, лохматый, седой художник: он рисует разноцветными мелками огроменного ангела, несущегося сквозь тучи к солнцу – такая фреска на асфальте. Я подумал о моей Кэйт... Ей бы понравилось... Люди останавливаются, фотографируют ангела, кидают монеты художнику. А он рисует. Спокойно. Не оборачиваясь ни на кого. И только капли из кондиционера, подвешенного к “Бургер Кингу”, падают на угол его фрески, размывают ее, стирают ангела с лица земли.
	А на другой стороне дороги, там, через поток спешащих за магнитиками туристов, какой-то моложавый коричневатый низенький человечек расчехляет скрипку. К скрипке он протягивает провод, подсоединяет ее к колонке, нажимает на кнопку. Бум! Люди резко оглядываются. Бум-бум-бум! – раздается из колонки, и скрипач начинает свою песню. Удары бьют невпопад со скрипкой, но кажется это Бруно Марс. Кажется, I Think I’m Gonna Marry You. И снова – Кэйт! Ведь ей бы пришлось по душе! Я смеюсь. Толпа замедляет свой ход. Музыка звучит. Художник рисует. Кондиционер капает. Солнце греет. “Дурдомище, конечно, это все, – думаю я. – Дурдомище... Ну что делать? Может, так оно и надо?”
 
Остаток дня я провел у себя на чердаке. Солнца, синего неба было так много, что я, одевшись потеплее, даже раскрыл настежь окно и так работал – мне хорошо дышалось, хорошо писалось. Только к закату я опомнился, перекусил и направился гулять-вышивать по своим набережным.
	Еле пробрался сквозь толчею, пересек бурлящую Страда Нуова, скрылся в лабиринте улиц, потом выбрался на фондаменда Мизерикордия. “И что, интересно, значит это название?”
	По той сельской набережной в тот вечер, в самом начале карнавала, уже прогуливались не только местные, но и людовиги с антуанеттами. Однако тут народ не так насаждал, а наоборот, в малой дозе от вида ряженых даже становилось весело. Я шел по набережной без причины улыбаясь.
	– Бонджорно! – раздалось откуда то слева.
	Я оглянулся: у входа в продуктовый магазин стоял чернокожий парень, улыбался мне, протягивая бейсболку.
	– Бонджорно...
	Он был одним из тех высоких, тонкокостных, прямоносых черных беженцев. 
	“Откуда они, интересно? С такими красивыми улыбками.”	
	Каждый день они мне вот так улыбаются на все свои сверкающие зубы. Я тоже улыбаюсь, не так открыто, но все же. Отвечаю “Бонджорно”, как положено приличному человеку. Прохожу мимо. А за спиной у меня они продолжают: “Амико, амико...”. Но, как правило, я не оглядываюсь, иду дальше, а самому стыдно – ой, как стыдно! 
	Я – приезжий, чужеземец, мигрант с белой кожей. Они – черные беженцы, мигранты, заполонившие Венецию за последние годы. Что им пришлось пережить? Этим красивым, статным, молодым людям? Через какие ужасы, скитания им пришлось пройти, чтобы добраться сюда, в этот город? Продавать селфи-палки – это дело пакистанцев. Жарить каштаны, согревая над ними руки, – прерогатива выходцев из Северной Африки. Втюхивать маски, магнитики и прочий ширпотреб – это все счастье дяденек из Бангладеша, чьи племянницы и племянники производят с утра до ночи, с ночи до утра эти самые маски и магнитики где-то на другом конце земного шара, а их дяди – везунчики! – мерзнут в Венеции, продавая это добро туристам. А вот тонкокостным, вытянутым, прямоносым, большеглазым, высоким молодым людям – откуда они? из какой-нибудь Гоаны? – повезло куда меньше: их роль – круглые сутки попрошайничать на углах, неловко вытягивать грязные бейсболки в толпу и улыбаться, улыбаться... 
	“Амико!” 
	Весь день стоять вот так здесь, и в жуткий жар июля, и в промозглый холод января, так вот стоять с утра до ночи и клянчить, клянчить, клянчить. Для этого ли они пробирались через полмира? Для этого ли бежали из той части Земного шара, где единственный след цивилизации – автоматы Калашникова? Для этого? Чтобы оказаться здесь? Здесь... А что здесь? Многим ли здесь лучше? Ну здесь хотя бы есть я, какой-то белолицый подонок, который улыбается, здоровается и все-таки проходит мимо, изо дня в день, из вечера в вечер, каждое утро спешит за своими хрустящими корнетти.
	Я удалялся от высокого чернокожего попрошайки, а сам все думал, откуда же он приехал... Вспомнил я тогда, как смотрел трехсерийный документальный фильм о беженцах. Фильм был необычный, смонтированный из многочисленных видео, которые на смартфоны записывали сами мигранты. Смартфоны и цифровые камеры им выдали режиссеры фильма еще там, на их горе-родине. В фильме была семья из Сирии, бегущая от президента Ассада и химической отравы, которой он щедро посыпает свой собственный народ. Был одинокий парень из Афганистана, спасающийся от бойни и голода. И был еще молодой мавр откуда-то из Западной Африки... Он был многим похож на этих черных тонконосых новоиспеченных венецианцев: тоже очень высокий, тоже иссиня черный, с такой же широкой белозубой улыбкой, слегка раскосыми глазами и прямым, не по-негритянски прямым носом. Мать того мавра из фильма насильно отправила его в Европу, заплатила какому-то бандюгану за то, чтобы тот помог ее сыну переправиться через пустыню, а потом через море... Его история была со счастливым концом. Страшная, невообразимо страшная дорога привела его к долгожданной цели. В последних кадрах документального фильма тот молодой человек сидел у моста в Венеции...
	Где же теперь герой того фильма? Неужели до сих пор он здесь, в этом городе? Да, если все сложилось удачно, за пару лет он получил-таки убежище. Но вряд ли работу. Да, пока он жил со статусом беженца, ему, наверное, давали какое-никакое проживание и еду. А теперь, когда он стал венецианцем... Где он спит? Что он ест? Взял ли хоть кто-нибудь его мыть посуду? Скучает ли он по маме, по семье? Хочет ли он обратно? Так ли сказочна Европа, как он думал? И думал ли он вообще, или просто другого выхода у него не было? Каково ему сейчас ходить за такими вот подонками, как я, и просить у них центы, что предполагаются на корнетти, а вовсе не на него? Каково это, пересечь полмира, стоять с протянутой рукой... а тебе еще нет тридцати... а ты догадываешься, ты знаешь, чувствуешь – чувствуешь кожей, зубами, всем телом, – что тебе так стоять всю оставшуюся жизнь.
	Я продолжал думать о том фильме, о том парне, а сам уже подходил к огроменной махине в конце набережной – скуолы Мизерикордия. 
	“Ми-зе-ри-кор-ди-я... Какое интересное, красивое слово... Что же оно все-таки значит?”
	У скуолы я свернул налево и побрел вдоль воды вглубь, дошел до набережной дей Мори. А там уже царила такая тишина, такое спокойствие, что и на душе у меня стало чуть спокойнее, мысли развеялись, голова наполнялась свежестью. На набережной не было ни души, лишь плескалась вода, отражая тот самый серебристый свет из-под закрытой двери. Потом я дошел и до своих мавров – тех пришельцев в тюрбанах, что вот уже много сотен лет подпирают дом, где жил Тинторетто. Погладил одного из них по недавно отремонтированному носу – “Good nose job you’ve got, fellow”. Сам же засмеялся над своей шуткой, закинув голову назад... А там, над нами, по темно-синему небу уже раскидали горсти звезд!
	Я прошел дальше по набережной – теперь дело было за Бегемотом. Ждет ли он меня? После нашей последней встречи, когда мне показалось – показалось ли? – что Бегемот сменил цвет, я все как-то обходил то место. Но тут уж решил подойти, попроведать старого друга.
	Я только вывернул из-за вмонтированной в стену Мадонны, как тут же кот нарисовался передо мною. Он сидел все там же, на ступеньках хитро-изгибающегося деревянного мостика. В свете фонаря виден был лишь его силуэт. Точно как в первый раз, кот снова мог легко сойти за ребенка. Но теперь-то я знал, что это за дитяте.
	Приблизился. 
	– Да что же это за чертовщина?!? – вслух возмутился я, отпрыгнув.
	Нет, кот не был ни рыжим, каким я застал его в последний раз! Ни черным, каким он был при первой нашей встрече! На этот раз кот был... он был уже какого-то пепельного оттенка!
	– Ох ты, Боже, ж ты мой!
	Я даже не стал переходить через мост, а пошел обратно – к Мадонне, маврам, Мизерикордии.
 
Я упустил одну важную деталь... Об одном я не успел сказать Кэйт и Жан-Франсуа при нашей встрече. А именно о том, что на следующий день я уже буду не один. О том, что в обед мне с вапоретто нужно снимать Кэтти. Да, выходит почти тезки, но, кажется, имя – это то единственное общее, что было у этих двух моих подруг. 
	Кэтти – моя новая знакомая из моей новой жизни в том новом североевропейском городе, где я недавно обосновался. Она молода, скромна, обаятельна. Когда она покупает свежие овощи на фермерском рынке, то мужчины-фермеры ей отвешивают на полкило больше, еще и гроздь вишен дают впридачу, а женщины смотрят, нахмурив брови, и не здороваются, никогда не здороваются. Впрочем, несмотря ни на каких там фермеров, Кэтти глубоко замужем. И не просто замужем, а за американским банкиром. Сама она тоже американка, уже несколько лет тщетно пытающаяся намотать ну хоть пару французских фраз себе на язычок. Так мы с Кэтти и познакомились – на языковых курсах.
	Хотя вот у Кэйт и Кэтти, кроме имени, есть и еще одна общая черта: насыщенное прошлое. В предыдущей своей инкарнации Кэтти танцевала в стрипбаре в гнилом городишке на юге Индианы. В шестнадцать лет она залетела от своего одноклассника. Одноклассник струсил. Родители Кэтти из дома выгнали. Она бросила школу и пошла танцевать. А что ей еще оставалось делать? Ребенка она воспитала одна в перерывах между танцами. Еще и ездила каждые выходные во Флориду – там за танец платят куда лучше. Вот именно там-то, в клубе во Флориде, ее банкир и выловил. Потом перевез вместе с ребенком в Европу и сделал из Кэтти идеальную домохозяйку. Образцового вида и содержания. Она ни чуточки не сопротивлялась. Во всяком случае, по началу.
	Когда я сказал Кэтти, что уезжаю в Венецию на целый месяц, в выражении ее лица так заиграл огонек, такая мечтательность засверкала в ее глазках, такая невыразимая скука от замужней жизни в провинции пробежала по ее девичьим устам – я не выдержал и пригласил ее приехать ко мне в гости ну хоть на пару дней.
	Кэтти прилетала в аэропорт Марко Поло (тот самый, где пассажиры самолетов пересаживаются с трапа чуть ли не одним прыжком на лодки). Я должен был встречать ее в час дня у причала Мадонна дель Орто. Об этом я написал моей российской Кэйт тем же вечером после нашей встречи, пожелал им с Жан-Франсуа приятно провести время в ресторане и сказал, что мы с Кэтти зайдем за ними в отель в районе трех часов следующего дня.
	В тот день, забыть о котором потом нам всем было очень, очень трудно, примерно в полдень, когда я слетел со своей крыши, чтобы идти за Кэтти, уровень воды (я все переживал о Мозе и последствиях) был лишь чуточку ниже набережной, но с каждой проходящей моторки волна с разбега запрыгивала на камни, и на душе делалось радостно от такого зрелища. 
	Быстрым шагом я пересек дьявольскую Страда Нуова, а потом фондамента Мизерикордия, фондамента дей Мори и, наконец, добежал и до моей последней набережной Мадонна дель Орто. Но море было дальше, дальше сквозь совсем уже спальный райончик за церковью, за лабиринтами, право, лево, право и – вот оно! 
	Адриатика открылась передо мною неожиданно, как бы выскочив из-за угла. Огромное солнце, палящее так, словно на дворе был июнь. Огромный простор воды, наполняющий все сосуды, внутри и снаружи, йодированным воздухом. Огромные, но кажущиеся такими игрушечными, горы с белыми вершинами там вдалеке.
	Я стоял на причале, зажмурив глаза. Было очень тихо. Лодки подходили, отходили. Редкие пассажиры лениво ступали на трап, а Кэтти все не было. Облокотившись на перила, убаюкиваемый водой, я зажмурился и вот почти уже задремал...
	– Hey, Alex! – прокричал мне кто-то. 
	Оглянулся. Идет! Спешит по трапу! Стучит острыми каблучками по пристани! Вот она... Маленькая, тоненькая, с белейшей улыбкой, чернейшим каре, румяной от морской свежести кожей. Мы крепко обнялись. Кэтти тут же принялась рассказывать, какой шикарный вид на Венецию открывался из ее самолета.
	– A thin narrow line of the road, leading from the continent to the magnificent bouquet of bell-towers, piazzas, and cupolas! Everything! You could see everything from up there! The entire Venice...
	– Как на ладони? 
	Да, именно! Она открыла свои ладошки и давай складывать из них какую-то то ли рыбку, то ли сковородку.
	– You could perfectly see these two big sort of islands with the canal in between, and... and...
	Она была очаровательна. Я потянулся за ее чемоданчиком, но она одернула руку. Я настоял. Она не отдавала сумку. Так мы перепирались пока, наконец, рассмеявшись, она выпустила-таки чемодан и позволила мне его нести.
	– I don’t like that... – тихонько бухчала Кэтти. – I can perfectly manage to carry my own stuff...
	Не спеша мы добрели до меня.
	– Oh, it’s so tiny, Alex! – воскликнула она, забравшись, запыхавшись, ко мне на чердак. – But what a grand view you’ve got from here!
	– Да, вот это палаццо Лабиа, а сразу за ним церковь Святого Иеремии, – тут же принялся хвастаться я своими сокровищами, – там есть огромные механические часы, которые исправно тикают с 1500 года. А это колокольня ... 
	– Oh, Alex, but will you be comfortable sleeping with me on this teeny-tiny couch? – спросила она, указывая на мое раскладное кресло.
	– Ну что делать, – пожал я плечами.
	Выходя из квартиры, Кэтти указала пальчиком на вторую дверь в моем рукаве.
	– Нет, там никого нет. Но эта квартира принадлежит тому же хозяину, что и моя, – дальше я хотел было поделиться с ней моим секретом, но не стал. В конце концов, все-таки не совсем прилично вламываться в чужое жилище да еще и принимать там ванну.
	– Значит, можно буянить? – спросила она, а сама уже смеялась, светилась в предвкушении своего первого дня в чудесном городе.
 
Не отрывающие глаз от своих айфонов, гондольеры, китайцы, спрашивающие, как пройти до ближайшего макдональдса, американцы в трениках и позолоченных масках, длинноволосые громкоголосые студентки с кольцами в носах, их ухажеры в прыщах и с красным жирным соусом на устах, иссиня черные африканцы – “Амико! Бонджорно! Амико!” – прошедшие через войны в детстве, а теперь с опущенными плечами, сующие русским туристкам сумки под шанель, и эти самые туристки с капризными личиками – “Ну, Коля, зафотай меня тут еще!” – и Коли, покупающие от безысходности селфи-палки у желтолицых пакистанцев, продающих эти палки тоже от безысходности... Все-таки зря я снова надел очки!
	Селфи-палки, селфи-палки, селфи-палки, лес из палок и на Риальто, и на Аккадемиа, и на Ферровиа. Сети из пластиковых пакетов и бутылок от кока-колы в каналах, в извечных венецианских каналах. Злые, очень злые венецианцы: не мудрено, что с каждым годом их все меньше, что они бегут из города, спасаясь от этого наводнения, наваждения, нападения.
	Набрав дыхания в легкие, занырнув, примкнув к неиссякаемой толпе, несущейся от вокзала к Сан-Марко, Кэтти и я быстро доплыли до Риальто, потом свернули резко налево, но и там народу как будто бы не убавилось. Наконец, не без труда мы вышли к гостинице Кэйт и Жан-Франсуа. Они уже ждали нас у себя в лобби. Я представил их Кэтти. Все обнялись, поцеловались. 
	Мы ступили на улицу, пошли было в сторону Риальто, но тут же нам дорогу перегородило трехголовое чудо-юдо: папа, наряженный в какого-то целлофанового Людовига (белые уже измаранные бриджи, бирюзовый костюм, увядшее жабо, шляпа под Наполеона, маска венецианского доктора), мамаша в пернатой маске и в недоплатье недо-Екатерины таких размеров, что обручи ее кринолинов терлись по обе стороны узкой улицы; перед собой, будто бы их самих было недостаточно, Екатерина с Людовигом толкали коляску, в которой развалившись, шаркая ступнями по полу, лежал спайдермен. Да, такой жирный ребенок в костюме красно-синего спайдермена. Обойти этого трехголового Горыныча было совершенно невозможно. Кэйт ржала, Кэтти хихикала, Жан-Франсуа закатывал глаза, я же просто развернулся и пошел в обратную сторону.
	– Сдался нам этот Риальто! Пойдемте лучше к морю! – призвал я.
	Мы дружно повернулись и поспешили в обратном от центра направлении.
	– Да уж, столпотворение... – выдохнула Кэйт. – У нас еще, представь, под окнами с шести утра трещала мусорка! Я-то была уверена, что вонючие мусоровозы будят весь честной народ в самую рань только в спальных районах российской провинции! А тут на тебе, вроде и Европа, и Венеция... Откуда у них мусорки-то, если даже дорог нет? 
	К моему глубокому сожалению, Кэйт была права... Я тоже, признаюсь, расстроился, когда увидел как-то ранним утром убогое зловонное судно, пришвартованное к моей любимой Сан-Маркуола, куда с шумом и криками на рассвете свозили мусор. И я тоже ведь раньше считал, что такой вот вонючий будильник выпал на долю только российских провинций. Ан-нет! 
	“Вот интересно, – думал про себя я, пока мы пробирались через лабиринты, – а были ли каналы Венеции загажены пластиковыми пакетами и дрейфующими бутылками из-под спрайта во времена Бродского? Будили ли его мусорки на рассвете? Ведь в стихах об этом городе он пишет, как по утрам “венецийских церквей, как сервизов чайных, слышен звон”, а не гул мусоровоза. Хотя и не так много времени прошло, но тем не менее в 1993-м году он жаловался, что “мир стал тяжелее” на два миллиарда за те двадцать лет, что он приезжает в Венецию. С 1993-го прошло еще двадцать лет и мир стал тяжелее еще на два миллиарда. И ведь каждому, каждому из этих семи с половиной миллиардов жителей Земли непременно хочется увидеть Венецию! А Венеций-то с годами не множится... Венеция – одна.”
	Явно взбудораженный компанией двух красавиц, Кэйт и Кэтти, Жан-Франсуа где-то у меня за спиной развлекал девушек своей историйкой о сноуборде, а я все шел перед ними и думал, думал...
	“Ведь мир, неуклонно тяжелеющий от этих множащихся Людовигов, Екатерин, их спайдерменов, тяжелеющий с каждым годом, также неуклонно вбрасывает все больше, больше и больше мусора... Мусоровозы трещат все громче по утрам – даже тут, в Венеции. Мир, окончательно с ума сошедший, с ума сводящий, окончательно променявший чистоту воздуха на комфорт автомобилей, сказочный вид из окон – на дельный смыв в унитазе, здоровье – на набитый дерьмом желудок, этот чудный мир своевольно, но бессознательно сам заглушает “звон сервизов чайных”.
	А тем временем эти “чайные сервизы”, эти зеркальные каналы, это синее небо – именно это и только это способно делать людей счастливыми. И люди-таки тянутся к красоте, несутся как чумные подальше от своих комфортабельных унитазов в Венецию, не понимая, как сами, своими собственными руками эту красоту уничтожают везде, куда бы они ни ступили.
	Да, именно “венецийских церквей, как сервизов чайных, слышен звон” Бродскому, а не гул мусорки в канале. Ведь если устранить, заглушить, уничтожить звон этих сервизов, то вероятно, и стихов тогда не было бы... и не будет. Ведь поэта, как-никак, вдохновляет реальность.... А если у реальности не осталось того, чем вдохновлять, то нет и поэта...
	И казалось бы (особенно казалось бы тем, кто занят исключительно наполнением кошелька), казалось бы, и что нам сдался этот поэт с его стишками?! А ведь так, между прочим, заметим, что без таких вот стишков, без таких картинок, фильмов и не ломились бы люди в Венецию – да и вообще не выходили бы из дому. И тогда стояли бы пустыми все эти отели, рестораны, магазины и прочие ваши бизнесы. И были бы пустыми эти ваши кошельки... А следовательно, и ваши желудки... Так нищета культуры становится нищетой в буквальном смысле.”
	Мои друзья шумели, смеялись у меня за спиной. Мы уже приближались к морю. Вот-вот и выйдем... Легкие, легкие уже наполнялись морской свежестью. Глаза приметили сверкание воды где-то там, впереди...
	“Да, красота вполне может спасти этот мир. У нее на это есть повод, право, и да, у нее есть на это силы. Ведь даже какому-нибудь Дональду Трампу хочется жить в роскошном Мар-а-Лаго, а не с видом на помои... Ведь и его душонка тянется к прекрасному.”
	Вдох... Выдох...
	“А потому спасать мир надо непременно от этих вот пластиковых пакетов... Надо брать эту красоту и спасать мир ею. Пока, пока... пока он, этот мир, ее, эту красоту, окончательно не сожрал...”
	– Alex, Alex, are you alright? What are you thinking about there on your own? – дернула меня за рукав Кэтти.
	– Глупости. Глупости...
 
Наконец, мы вышли на набережную. Оглянулись, отдышались. После лабиринта узких темных улиц, такой простор производил волшебное впечатление. Мы все разулыбались. Кэтти прижалась ко мне, взявши под руку.
	– Look at all these people enjoying the sun... – сказала она, указывая на красиво рассевшихся на террасе ресторана людей.
	Четыре бабули в мехах и темных очках о чем-то живо болтали, сидя за столиком с четырьмя ярко-оранжевыми бокалами спритца. Несколько полураздетых, жадных до солнца туристов пилили пиццу. И молодежь, пара парней и девушка, сидели там же, на набережной, перед одним из самых замечательных видов на планете, но опустив головы к своим телефонам. Молча. Каждый – к своему. 
	– Раньше мы таращились в телевизоры по вечерам дома, – продолжил свои мысли уже вслух я, – а теперь, теперь мы таращимся в эти наши экраны и утром, только проснувшись, и вечером, перед отбоем, и дома, и на работе, и на учебе, и в транспорте, и вот на улице... – я указал Кэтти на молодежь, – все погружаемся, погружаемся в какую-то там параллельную, виртуальную реальность... А если мы все туда дружно вот так с головой погрузимся, то на кого же мы оставим реальность реальную?
	– О чем секретничаем? – вдруг воскликнула Кэйт, раздвинув нас с Кэтти, взяв обоих под руки, – мне нужно с твоей подругой поговорить тут, – Кэйт и вовсе отогнала меня в сторону. Я не возражал.
	На ломаном английском она принялась спрашивать американку Кэтти о жизни в Европе. Я же сбавил шаг, поравнялся с Жан-Франсуа. Мы шли с ним за девушками молча, разговор не клеился, я все еще думал о своем.
	Но тут Жан-Франсуа спросил у меня, как же эти дворцы и мостовые держатся на воде. Я посмотрел на этого взрослого, статного, образованного европейца и поначалу решил, что он, должно быть, шутит... Однако он и вправду не знал ни о лиственницах, которые поддерживают городской фундамент, ни об островах, несмотря на то, что я им уже читал лекцию про тысячу мостов и сотню островов лагуны, ни о причинах, почему люди переселились сюда с континента и основали город на воде; Жан-Франсуа не был в курсе даже о том, как Наполеон, его собственный французский Наполеон, положил конец Светлейшей Венецианской Республике.
	– ...Ведь на протяжении тысячи лет Венеция по праву считалась наиболее справедливым, демократичным, честным государством. Взгляните только на эти дома! Ведь здесь нет лачуг, а одни дворцы! Даже самые простые домики – хоромы по сравнению с тем, что в те же Средние века строили во Франции, ну и уж тем более в России. И даже самые роскошные палацци – посмотрите на них! – ведь они совершенно беззащитны, открыты всем ветрам, как правило, не обнесены никакими заборами! Только вспомните, какими стенами окружены жилища знати во Франции той же эпохи! Вспомните все эти замки с мостами, рвами, крокодилами! Вспомните, наконец, укрепления на Красной площади, за которые и сегодня простым смертным – ни ногой! А теперь взгляните на венецианские дворцы шестнадцатого, да хоть какого столетия... Почему, как вы думаете, тут нет ни высоченных стен, ни заборов? Ведь любой может подплыть на лодке к главному входу, залезть в окно или подойти напрямую к задней двери с торца. Почему нет укреплений?
	Жан-Франсуа, как завороженный, молча глядел на меня.
	– Вы понимаете, что даже у самых богатых венецианских семей – у патрициев и олигархов – не было повода ни от кого защищаться? Ведь кто угодно мог подплыть, атаковать, ограбить... Но все, в Венеции все жители были сыты, в достатке, обитали в приличных домах. Даже рыбацкие лачуги здесь – хоромы. За тысячу лет Венецианской Республики не было ни одного крупного восстания, ни одной революции! Потому что дож, избиравшийся так, как сегодня избираются в порядочных странах президенты, должен был обеспечить благополучие каждого жителя Венеции. Вы знаете, что дожу закон запрещал принимать что-либо в дар во избежание коррупции власти? А тот единственный правитель, который задумал-таки переворот с целью стать не избранником, а королем Венеции, – его портрет и сегодня замазан черной краской в парадной зале Дворца дожей, его имя навсегда вычеркнуто из истории...
	Я мог бы говорить и говорить, а Жан-Франсуа – слушать и слушать, но в какой-то момент мне показалось, что мои подруги, Кэйт и Кэтти, глубоко увязли в трудностях перевода. Кэйт обернулась ко мне.
	– Лёша, я что-то не секу. Иди объясняй... Я правильно понимаю, что вот Кэтти вышла замуж за банкира, перебралась в Европу, перевезла ребенка, а теперь висит у мужика на шее и не работает?
	– Да, получается так... – с улыбкой кивнул я.
	– Так, Алексей, надо срочно объяснить Кэтти, что она не может так продолжать! Ей нужно обязательно куда-нибудь устроиться. Ведь этот ее банкир – моя русская подруга была не на шутку взволнована, – ведь этот ее банкир, он ведь однажды ее бросит, и Кэтти останется на улице с ребенком в чужой стране! Надо объяснить ей, Леша. Непременно объясни!
	Я только улыбнулся в ответ. Американка Кэтти и Жан-Франсуа шли молча, пытаясь понять, что вызвало у моей Кэйт столько эмоций. Переводить ее негодования я не взялся. Ведь как тут передашь, как переведешь западным людям прехитрую логику простой русской женщины, которая сначала кидается в омут с головой в надежде, что какой-нибудь господин вытащит ее из болота, но при этом сама знает, что господину этому доверять ни в коем случае нельзя, а полагаться русской женщине следует исключительно на себя. Ну как тут переведешь, передашь подобное иностранцу?
	Мы медленно шли по набережной. С моря доносилась прохлада – Кэйт и Кэтти кутались в шарфы, Жан-Франсуа поднимал воротник.
	– Потерпите еще немного, – успокаивал я их, – мы сейчас повернем направо и сразу станет теплее.
	– How do you know?
	Но тут русская Кэйт сбавила шаг, отвернувшись от меня к морю... Я посмотрел туда, куда смотрела она.
	– Какие кипарисы... Вон там, смотри! Там целый сад... 
	Кэйт рассматривала остров по левую сторону от нас. Там далеко, через море, за стеной и правда качались зеленые кипарисы.
	– Должно быть там какой-то парк... – добавила мечтательно Кэйт.
	Пара шагов и мы действительно вышли на солнце, как и было обещано. Мы повернули, по левую руку от нас – белый камень оспедале, городской больницы. Прямо перед нами – горячее солнце. Неожиданно и быстро по телу разлилось тепло. Кэтти и Кэйт расстегнули пальто, Жан-Франсуа снял перчатки.
	– Ты был прав, тут и правда словно лето. Откуда ты знал?
	– Дело в том, что это тропа Бродского. Он тут часто гулял, как кот, жмурился на солнце.
	Ни Жан-Франсуа, ни Кэтти не слышали о Бродском. И пока мы шли через Кастелло к Сан-Марко я им все рассказывал, рассказывал...
 
На площади Сан-Марко тоже было солнечно, но так многолюдно и суетливо, что тут же хотелось куда-нибудь скрыться. Тут и там возвышались ряженые в инопланетного вида костюмах кислотных оттенков. Вокруг них кругами толпились туристы с камерами и фотографировали, фотографировали, фотографировали. 
	– Ну что, что они потом будут делать с этими фотографиями?
	– Ставить друг другу лайки, – отозвалась Кэтти.
	– А мне бы тоже хотелось вот так нарядиться, – сказала вдруг моя Кэйт. – Как ты думаешь, Жан-Франсуа, это очень дорого взять в прокат такой костюм?
	– Очень... – Жан-Франсуа ответил как-то без энтузиазма в голосе.
	– Вот бы как мне хотелось... – вполголоса проклянчила она.
	– Ну зачем тебе это? Зачем? – засмеявшись, я ответил Кэйт. – Чтобы вот так над тобой все стояли со своими объективами?
	– А я просто хотела бы почувствовать себя принцессой тринадцатого века! Мари Антуанет, например! – заявила громко моя Кэйт Мосс. Я уж не выдержал и захохотал.
	– Ну чего ты? Чего? – спрашивала она. – Ну чего ты ржешь? – а сама уже улыбалась, хихикала над собою.
	– Votre Kate Moss, – перевел я Жан-Франсуа, – voudrait etre Marie Antoinette maintenant. 
	Он тоже начал смеяться.
	– Ну а что, – продолжила Кэйт, уже вовсю улыбаясь, – что мне вечно в пуховиках да шлепанцах шастать? Хочу быть императрицей!
	Перестать хохотать уже было сложно. Смотря на нас, и Кэтти заразилась смехом. Смеясь, пробираясь через карнавальную толпу, мы вломились во “Флориан”.
	– Ну посмотрите, – продолжала Кэйт Мосс, – посмотрите только на людей вокруг! Вы неужели не видите, что единственные прилично одетые в наше время люди – это официанты? – сказала она, указывая на служенников кафе, красиво выстроившихся в ряд. 
	И правда, все эти Джованни, Андреа, Пьеральвизе, что вышагивали с огромными серебряными подносами по кафе “Флориан”, выглядели очень и очень нарядно. Не пареньки, а мужчины в расцвете сил, статные, вышколенные. Те, что не лавировали с подносами, стояли у входа и далее в каждом дверном проеме каждой комнаты кафе, сверкая белыми фраками, перчатками, улыбками. 
	– Столик для четверых? – спросил тот, что стоял ближе к нам, и не дожидаясь ответа, повел нас через анфиладу пышно расписанных комнат.
	Не успели мы занять место – белый мраморный столик у окна, – так я снова принялся за свое:
	– Казанова, Марсель Пруст, Вивальди... – японские туристы с камерами больше головы фокусировались на нас из-за столика справа, – Жан Кокто, Вероника Кастро и прочие куртизанки... – обильные американцы широко заваливались на нашу территорию слева – все эти и многие другие знаменитости последних трех столетий часто бывали здесь, именно в этих комнатах, расписанных специально для возбуждения аппетита. Это самое старое непрерывно работающее кафе в мире, его двери открыты с 1720-го года...
	Кэтти слушала и кивала, Жан-Франсуа разглядывал цены в меню, моя Кэйт, разинув рот, изучала очень пышные, очень яркие, ренесансообразные костюмы проходящих мимо весьма немолодых дам.
	– Excusez-moi, – громко сказала одна из леди официанту. – Ou sont les toilettes? 	
	Официант молча указал белой перчаткой на весьма узкую лестницу, ведущую наверх в туалетные комнаты. Ренесансообразные дамы принялись подворачивать свои пышные платья, повернулись так, развернулись эдак, никак не влезая в дверной проем. Катя брызнула смехом: 
	– Как же эти бедняжки будут укладывать свои кринолины на унитазы?
	Засмеялся я, захихикали русские туристки за столиком в углу. Жан-Франсуа взглянул на Катеньку, без перевода понимая ее шутку... Мне уже тогда показалось, что этому французскому джентльмену, этому представителю высшего европейского общества манеры Катеньки, этой моей аристократки а-ля рюс, приходятся не совсем по вкусу. Но тогда я решил, что это мне только показалось. Тем более, что потом мы сделали заказ – спритц для меня, беллини для Кэтти, кровавая мэри для Кэйт, бокал красного для Жан-Франсуа – выпили довольно быстро, заказали еще, несколько повеселели и уже через час шагали вчетвером в обнимку в сторону Риальто.
 
Идти по прямой в Венеции, даже в глубоко трезвом состоянии, совершенно невозможно, также как и невозможно не заблудиться на пути к цели. Разъяснения местных, указатели, стрелочки, даже гугл мэпсы, увы, не спасают. Вчетвером мы петляли, кружили, блуждали по лабиринтам улиц. На город опускалась ночь, магазины закрывались, а Кэйт до боли нужна была ну хотя бы маска.
	– Ну если я остаюсь без костюма, то маска то обязательно! – требовала она, все сильнее и сильнее прижимаясь к Жан-Франсуа.
	– Дорогая, ну зачем тебе она сдалась? – я все пытался ее угомонить. – У тебя очки вон Prada нарядней всякой маски?
	Жан-Франсуа глянул в мою сторону, усмехнувшись.
	– Ну как это? – настаивала Кэйт. – Тут карнавал, а я что одна как дура буду ходить?
	– Ну почему одна, – сыронизировал Жан-Франсуа. – Погляди вокруг, сколько их. 
	Она ткнула его локотком, высунув язык. Он засмеялся.
	А Кэйт все требовала. Требовала! Наконец, не выдержала и начала примерять то, что попало под руку. Там же, на какой-то площади, где все еще стоял последний выходец из Бангладеша в ожидании таких, как мы. Кэйт прямо вцепилась в прилавок и давай тормошить маски одну за другой.
	– Ох, ну хоть эти то, эти то не покупай... – взмолился я.
	– А что с ними не так? Вполне себе... Вон перья какие!
	– Кэйт, если ты так хочешь себе сувенир, то пойдем к местным мастерам – их и так осталось человека три на город – купишь у них красивую маску...
	– Те дорогие будут, а мне еще Леночке надо подарки купить. А тут вон три за пять евро...
	– Так они ведь все сделаны в каком-нибудь Бангладеше в нечеловеческих условиях несовершеннолетними родственниками вот этого вот беженца... – указал я на продавца. – За такими масками ты лучше в Таиланд езжай, да хоть в наш родной город...
	– Бред какой-то несешь...
	Расстраивать ее было жаль. Настаивать тоже не хотелось. Такой прекрасный вечер, а я вновь взялся ультралиберальничать. В итоге я сдался. Взял в руки белую физиономию с вытянутой челюстью. Кэтти примеряла какие-то полупрозрачные-полукружевные. Жан-Франсуа смотрел на нас, как на идиотов. Кэйт же выбирала себе маску так старательно, с таким знанием дела, что, казалось, мы зависли надолго.
	– А вот мне бы такую же, но чтобы еще с перьями-перьями по кругу! – говорила она продавцу почему-то по-русски. Выходец из Бангладеша, мне на удивление, молча нырнул под прилавок и выволок нам целый мешок с масками всех цветов и размеров, и с перьями-то, с перьями именно по кругу.
	– Оооо! Роскошество!
	– Mais... Kate... Ma cherie... Ils sont trop moches, ils coutent a peine quelques euros.
	– Exactement! Exactement! – совсем не возражала Кэйт и все продолжала, продолжала копаться в мешке с перьями. – Regarde-moi! Chic! – она надела очередную, что-то в духе Филиппа Киркорова. Я хотел было сыронизировать, но вдруг в тот самый момент почувствовал, как меня кто-то из-за спины слегка трогает за правое плечо. Я обернулся... 	
	Передо мной стоял парень. Наверное, стоял долго, все то время, что мы шумно препирались, копались в перьях и стразах. Он все стоял у нас за спинами, но мы его совсем не замечали. 
	– Sorry... Sorry... – говорил парень, приподнимая брови, протягивая руки.
	Ему было лет двадцать, двадцать-пять. Он был высок, статен, с кожей темнее ночи.
	– Sorry... Amico... Sorry...
	Он был очень похож на всех тех молодых людей, что по утрам попрошайничали у мостов, у магазинов, у моей булочной – на каждом втором углу Венеции. Возможно, это для глупого меня они все были похожи. Я более чем уверен, что и для них мы, белые люди, все на одно лицо: что немцы, что ирландцы, что русские, одно слово – подонки.
	– Sorry... Amico... I’m from Gambia... You know Gambia?
	Он продолжал протягивать ко мне свою пустую большую розовую ладонь. От ладони я поднял глаза вверх и посмотрел сначала на его полные губы, робко расплывающиеся в улыбке, сверкающие белизной зубы, потом на прямой, по-неафрикански прямой нос, а потом в его глаза.... Они у него были невероятной красоты: огромные, но при этом слегка раскосые, сияющие, как будто влажные, ну точь-в-точь мокрая черная смородина... Сложно было в такие глаза не смотреть. Да и куда мне было еще смотреть? На маски в перьях?
	– Sorry... Amico... I came from Gambia, I need help... 
	– Vas, vas! – начал отгонять его Жан-Франсуа, махая рукой, как машут дворняжкам.
	– Ну какую выбрать, не знаю? Кэтти, хелп ми!
	Я повернулся к своим подругам. Кэйт Мосс напялила серебристую маску в стразах, из нее вверх торчали фиолетовые перья чуть ли не на полметра. 
	– А эта ничего. Ничего такая. Впечатляет. Жан-Франсуа, кес-кю-тю-панс?
	Когда я вновь отвернулся от друзей и огляделся, за моей спиной уже никого не было. Парень с большими влажными глазами исчез.
	Я закрыл лицо белой маской с челюстью. Кэйт и Кэтти надели нечто в кружевах и перьях. Кэтти, Жан-Франсуа и я заплатили, спросили дорогу к Риальто и пошли в указанную сторону. Несмотря на то, что было уже темно и лишь фонари освещали улицы лиловым светом, людей не убавлялось, а вокруг Риальто и вовсе стоял ажиотаж. Но теперь, вечером, толпа шла по направлению к вокзалу – денек провели и хватит! – нам было по пути, и поэтому идти было не трудно.
	Какие-то испанцы кричали то ли песни, то ли ругательства во весь голос. Послушно по правую сторону шагали престарелые немцы. Молодые модные азиаты в длинных пальто, узких брюках и белых кедах (как всегда у них нынче водится) шли на автопилоте, уставившись в свои мобильные телефоны. Кэйт вышагивала впереди всех, очень довольная своим новым облачением: перья ее маски возвышались над толпой. Обернувшись, вся счастливая, она крикнула:
	– Какое интересное чувство! Вот я иду, а меня никто ведь и не узнает!
	Мне хотелось ответить ей: “Так тебя бы и без маски никто не узнал, ты же не знаменитость какая-то”, – но я промолчал. Не хотелось ей портить вечер. Вечер Дня Всех Влюбленных. Вечер в Венеции...
	Вот она ступает впереди всех – высокая, загадочная, уверенная в своем роскошном будущем. Ее вот уже почти что муж Жан-Франсуа, аристократ из Безансона, идет следом. В кармане у него (ну ведь наверняка! полюбас!) лежит красивая бархатная коробочка, а в коробочке – обручальное колечко с бриллиантиком. С бриллиантиком, всенепременно! А мы, американка Кэтти и Алексей, – ее давние друзья, свидетели ее вот-вот свершившегося счастья.
	Счастьем прямо веяло от Кэйт с тех пор, как мы вышли из “Флориана”. То ли ее кровавой мэри не доставало крови, то ли богатый интерьер кафе ей вскружил голову. Да и собственно, разве мало у нее тогда было поводов для счастья? А у меня? У меня разве мало поводов для счастья? Да и вообще у всех нас? Нас... Только огромные раскосые влажные глаза того черного парня все не выходили из моей головы... “Амико... Сорри... Амико...” Куда же он пропал? Где он будет ночевать сегодня? Как же он добрался до этих островов, до Венеции?
	– А! О боги! Боги! Ааа! – провизжала внезапно Кэйт.
	– Что случилось?
	– Qu’est-ce qui se passe?
	– What’s happened?
	Не только мы трое напугались такому неожиданному визгу Кэйт, но и попутчики-азиаты чуть не выронили свои телефоны.
	– Гондола! Настоящая гондола! Смотрите! – Кэйт визжала, била каблучками мостовую, пальцем указывала на канал. Там и правда, покачиваясь на волнах, блестела длинная черная лодка.
	– Как же?!? Как же нам прокатиться? Жан-Франсуа... – Уже надувала губки Кэйт. Уже шагал в нашу сторону гондольеро. Уже прикидывал Жан-Франсуа примерную стоимость ночной прогулки...
	– Mais Kate... Tu sais combien ca coute, ca? 
	– Ну Жанчик... Ну Жанушка... Ну это же раз в жизни...
	Не в состоянии контролировать себя, я засмеялся. Даже американка Кэтти улыбнулась разыгравшейся сцене. 
	– Ну ребята, ведь и вам хочется прокатиться? Вы когда-нибудь катались?
	Кэтти и я отрицательно повертели головой.
	– А сегодня такая ночь! Посмотрите вокруг! Сказка!
	Жан-Франсуа устало отводил глаза. Кэйт подвывала. Кэтти спрашивала о стоимости. Гондольеро уже лениво улыбался ей в ответ:
	– One hundred twenty euro for thirty minutes.
	Жан-Франсуа легонько присвистнул, взглянув на меня:
	– Alors, qu’est-ce qu’on peut faire ici?
	И тут я не выдержал. Мне самому не хватило силы воли. У меня у самого где-то в глубине души давно томилась эта картина: гондола над водой в ночи. Я тут же вспомнил всех тех, кто писал и описывал, как Венеция строилась именно для того, чтобы любоваться ею с воды, как фасады зданий здесь выходят на каналы, как ночью лодка будто бы скользит, летит над гладью моря. Я сдался и предложил Жан-Франсуа разделить стоимость пополам.	
	Это было очень глупо с моей стороны. Мой недельный бюджет в Венеции составлял пятьдесят евро. Получалось, что одна такая прогулка по воде обойдется мне примерно в восемь дней на гречневой диете. Но что делать. Кэйт была права... Такая ночь... Такая ночь! Да и гречки у меня с собой было хоть отбавляй!
	Кэйт прыгала на месте от радости, теряя перья. Кэтти настойчиво предлагала заплатить свою долю. Мы с Жан-Франсуа строили из себя джентельменов.
	Вчетвером мы осторожно спустились за гондольеро к воде. Он – в черных брюках, бело-красной вязаной тельняшке, соломенной шляпе поверх черной банданы и с золотым кольцом в ухе – молча подавал нам руку. Сначала в лодку спустился я, потом аккуратно встретил Кэтти, затем невероятно довольную, подвизгивающую Кэйт и нахмуренного Жан-Франсуа. Наша пара влюбленных присела на барочные кресла сразу у ног гондольеро. Кэтти села в отдельное кресло к ним лицом, настойчиво предлагая уступить мне место. Я же расположился на корме лодки и был этим более чем доволен – ведь так можно было гладить воду. 
	Раз, два... Оттолкнулись... Полетели!
	Да-да, мы именно полетели. Плавно, медленно гондола действительно скользила, словно не по воде, а по воздуху, не издавая ни малейших звуков, ни производя ни скрипов, ни всхлипов. Мы прошли под мостиком, где шумела толпа, а потом вдруг, резко на нас опустилась иссиня черная ночь... Вода как будто и вовсе исчезла. Над нами зажелтели окна, и там выше, намного выше в небе, между прижавшимися друг к другу домами, засверкала полоса из звезд.
	– How wonderful! – прошептала Кэтти.
	Я взглянул на Кэйт и Жан-Франсуа – они уже вовсю целовались. Снова поднял глаза на небо. Потом на фасады. Потом на черную, будто зеркало в темноте, воду. Гондольеро отталкивался кончиками пальцев от фасадов, мостов  – тихо-тихо. Казалось, замер весь мир. И внутри нас тоже, казалось, все стихло...
	– АААААЙАХУУУУУУУ! – дикий крик разбил вдребезги воздух. 
	Мы с Кэтти резко обернулись вокруг, даже чуть подскочили. Гондольеро, кажется, на секунду потерял равновесие и гондола глухо ударилась об стену. Мы все круглыми глазами вытаращились на Кэйт.
	– ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНАААА!!! – орала она что было мочи. 
	Над нами кто-то выругался по-итальянски и захлопнул ставни.
	– Kate, mais calme toi, Kate, s’il te plait! – верещал Жан-Франсуа.
	– Не могу молчать! Не могу! Какой кайф! Кайф! Понимаешь ты!?! – продолжала громко взвывать моя подруга. 
	– Is everything all right? Is she alright? – спрашивала меня совершенно растерянная американка Кэтти. 
	Мне, конечно, нужно было тут объяснить ей про широкую русскую душу, нужно было, наверное, рассказать и о неудачном замужестве моей Кэйт, и о ее сложной семье, и о дочери, и вообще об извечном непонимании, нехватки внимания, любви, денег, счастья в Катиной непростой жизни – ведь именно все это, я так решил, вылилось в такой фейерверк необузданных эмоций, – но я ничего, конечно же, объяснять не стал.
	– Everything is all right. She’s just happy... – только и нашел что ответить я. 
	Кэйт, заметив, что мы все несколько испугались ее криков, казалось, на минуту одумалась, подняла глаза на гондольеро:
	– You think I’m crazy? – спросила она мужчину в тельняшке. 
	Я бросил на него взгляд: высокий, широкогрудый итальянец продолжал грести, ничего не отвечая. 
	– Он явно хочет ударить мне веслом по башке! – захохотала Кэйт. Ее гогот снова наполнил до краев узкий канал, снова кто-то наверху захлопал ставнями.
	– Kate, behave yourself, – сказал почему-то по-английски Жан-Франсуа. 
	– Let her be, – ответила за нее Кэтти. – She’s just happy to be here.
	– Mais... mais... c’est pas normal tout ca, elle est folle!
	Я увидел, как Жан-Франсуа одернул руку с плеча Кэйт. А та уже надувала губки, уже снимала маску, уже принималась целовать своего дутого суженого в щеки, глаза, губы. Жан-Франсуа морщился и отворачивался, поглядывая то на меня, то на мою американскую подругу.
	Нужно было как-то очень быстро и эффективно вернуть нашей прогулке то ускользающее волшебство, что так дорого обошлось нам. Я достал тогда телефон и принялся искать правильную мелодию из того, что у меня было. Нашел! Я тихо, еле слышно, включил “Лунную сонату”... 
	Секунда, две, три... 
	И вот, казалось, под звуки этой колыбельной мир снова пришел в равновесие, лодка заскользила по глади, все наладилось. Кэтти смотрела на звезды. Я поглаживал водичку. Влюбленные целовались. Лишь только гондольеро не повелся на мой дешевый музыкальный трюк. Веслом он никого бить, конечно, не стал. Но все так же молча, абсолютно спокойно он причалил к ближайшим ступенькам, остановил лодку, вышел из нее и подал Кэтти руку. Финито ля комедия. 
	Время, конечно, никто не засекал, но явно не прошло и пятнадцати минут. Ну что тут поделать? Скандалить никому не хотелось. Более того, Жан-Франсуа даже принялся извиняться за поведение Кэйт. Гондольеро стоял молча, в выражении его лица читалось только одно: “Я ко всему привык. И к диким русским телкам, в том числе. А теперь выметайтесь из моей лодки!”
	И тем не менее путешествие по воде удалось. Это было сказочно, и Кэтти, кажется, была под не меньшим впечатлением, чем Кэйт. Только Жан-Франсуа все дулся на свою девушку. А она не переставала лобызать его и смешить, щекотя лицо перьями.
 
Мы уже приближались к Риальто, как где-то впереди послышалась поп-музыка. Кэйт тут же завиляла задом, начала вышагивать какие-то па, смешить прохожих, смущать французскую интеллигенцию. Мы перешли еще через один мост и вот, вот музыка сделалась громче, зад завилял активнее, и наконец, мы вышли на крошечную площадь, где ярко красным светился киоск, из которого и играла музыка. 
	Сверху над киоском развевались красно-белые шары. Молодежь крутилась вокруг. Бармены-диджеи разливали нечто алкогольное в маленькие пластиковые стаканчики, и пока они протягивали это пойло мне и Кэтти, то Кэйт уже опрокидывала второй и тянулась за третьим. Третий, как водится, был платным и Кэйт оборачивалась на Жан-Франсуа, снова капризно выпячивая губки. Жан-Франсуа покорно доставал кошелек. Кэйт сияла. Я начинал волноваться. 
	– Ну, Алексей... Алекс... Ну, Леха, давай выпьем! – кричала мне Кэйт. – Такая волшебная ночь! 
	– Кэйт, Катенька... Тебе не кажется, что мы и так уже все шибко веселые...
	– Ну не начинай! Наверное, у тебя такие праздники каждую ночь, а у меня, может, лишь раз в жизни! Тебе не понять, какого это, когда у тебя ребенок, семья... 
	– Да... Не понять... – я ответил тихо и отошел.
	То ли к моему спасению, то ли на погибель, тут к Катеньке подскочила какая-то пара, тоже в масках и перьях.
	– Ой, а вы русские? – спросил товарищ.
	Кэйт тут же сдвинула с глаз маску, забыла о Жан-Франсуа, обо мне, Кэтти, даже, кажется, об алкогольном пойло и накинулась на своих сограждан.
	– Ну да, да! – обрадовалась такой встрече Кэйт. – Ну, то есть, вообще-то я уже давно живу во Франции, а так да, русская я!
	Я наблюдал за ней: в руке красный пластиковый стакан с месивом, уже частично облезшая маска на лбу, счастливый румянец на щеках, сумочка под шанель через плечо.
	– Да-да, я живу во Франции... Вот мы тут с друзьями отдыхаем... А вы? Вы откуда? Куда идете? Давно вы здесь? – с таким неподдельным энтузиазмом, с такой искренней радостью Кэйт накинулась на этих россиян, как будто они уже очень давно знакомы и не видели друг друга сто лет. Невольно я улыбнулся ее непосредственности.
	Жан-Франсуа отошел тем временем в сторону и принялся практиковать свой английский с Кэтти. Я же стоял, облокотившись о косяк дома, спиной к этому бару-киоску и снова думал, думал о том черном парне... 
	“Ведь сколько я здесь их уже перевидал... Ведь они все явно из одной страны... И цвет кожи у них точно такой, как у героя того документального фильма о беженцах... Явно на островах Венеции им спать негде, но где же они тогда ночуют? Почему о них никто не заботится? Почему они с утра до вечера вот так все попрошайничают? Ведь они молоды, здоровы, всегда абсолютно трезвы, очень вежливы. Ну ведь не ради того, чтобы всю жизнь стоять с протянутой рукой, они черт знает как добирались через полмира сюда из своей Африки!”
	Тут Жан-Франсуа и Кэтти подошли ко мне (Кэйт была вовлечена в селфи с русскими):
	– Alex, je crois que ca serait bien si on mangeait quelque chose... Sinon Kate sera serieusement malade demain matin, apres tout ca... – он указал мне глазами на стопку пустых стаканчиков Кэйт.
	– Да, и правда, ведь вы уже, наверное, страшно проголодались. Я знаю одно место... Я как раз вас хотел туда сводить. Пойдемте! Тут недалеко.
	Мы оттянули Кэйт от русских (она уговаривала их идти ужинать с нами) и продолжили нашу славную, несколько чрезмерно эмоциональную прогулку.
	– Yu-lech-ka... Yu-lech-ka... – протягивала Кэйт, пытаясь научить Кэтти, как произносить имя ее дочери, оставшейся в Сибири. – Yu-lech-ka. Она – необыкновенный ребенок! Самая умная, а какая творческая! Я хочу, чтобы она стала моделью!
	– A model?!?
	– Да, моделью. Она уже вовсю тренируется, учится позировать, делать дефиле. Все мальчики от нее без ума.
	– How old is she?
	– Девять будет через два месяца.
	Жан-Франсуа шел молча за нами. Я тоже все больше молчал, слушая забавный разговор двух молодых мам. Так мы добрались до нужного нам моста-канала-поворота, свернули.
	– О, Жан-Франсуа! Это ведь наш вчерашний ресторанчик! – воскликнула Кэйт, приметив Vini da Gigio, то место, где я забронировал им столик на их первый вечер.
	– Все прошло хорошо? – поинтересовался я.
	– Было очень вкусно! Так вкусно, что я пыталась накормить своим супом какого-то канадца, сидевшего за соседним столиком... – рассказывала Кэйт. – Он у меня спросил: “How is your soup?”, а я давай его из ложечки кормить. Было очень смешно и мило – потом она помолчала и добавила, – только вот Жанчик все сидел какой-то угрюмый, так и не сделал мне предложение.
	Я взглянул на нее вопросительным взглядом и не без улыбки.
	– И не смотри на меня так, Леша, у меня есть предчувствие, что в эту нашу с ним поездку все решится. Решится!
	Вдоль канала у места, где тропа прерывалась, нужно было сворачивать налево. Но тут я вновь запел свою песню:
	– Посмотрите на этот мост. Вы видите, что он без перил и каких-либо ограждений? – я указал рукой на небольшой розово-белый мостик, перекинувшийся через канал. – Именно такими были все мосты в Венеции до того, как город захватили австрийцы и приволокли с собой все эти чугунные кружева.
	– Что, раньше было совсем без ограждений? Как они переходили мосты, не падая? Ведь так можно и навернуться! – взглянула Кэйт вниз в воду.
	– Fais attention, cherie, – Жан-Франсуа заботливо держал Кэйт за левый локоть.
	Она смотрела в глубь.
	– Кажется, прибывает...
	Тогда мы все внимательно присмотрелись к этому черному густому киселю. Да, порой, особенно ночами, действительно было заметно, как море тянется в город. По каналам, под мостами, вдоль набережных, вокруг палаццо – море наполняло город до самых краев. И это прибытие стихии действительно было заметно невооруженным глазом.
	– Кэйт права... Смотрите, вон там – Адриатическое море, – показал я пальцем в черноту вдали, откуда шла вода. – А вот тут, смотрите, – я указал рукой на белые пятна, будто бы следы от стоп, на поверхности моста, – в каждом углу по стопе, видите? В былые времена на таких вот мостиках устраивались разборки между кланами, живущими в разных районах Венеции. Монтекки и Капулетти становились ровно, где обозначено белым и начинали биться. Но поскольку Венеция всегда была уж больно цивильной республикой, то битва заканчивалась, когда кто-либо падал с моста в воду. Такое правило.
	Жан-Франсуа и Кэтти, смеясь и толкаясь, уже спешили занять места согласно белым отметкам, я тоже встал в позу.
	– Кэйт, ты с нами? – хохотала Кэтти, приглашая мою русскую подругу присоединиться.
	– Cherie?
	Но я взглянул на нее: Кэйт все также стояла на мосту (как прошлым утром, когда я только их встретил на автовокзале), стояла лицом к морю, отвернувшись ото всех. Тихо, неподвижно...
	– Kate, are you sure you’re alright?
	Теперь я уже был уверен: она скучает, думает о дочери, или еще о чем-то очень далеком.
	– J’ai faim, mes amis... – разбудил Кэйт Жан-Франсуа нежным прикосновением. Она встряхнула головой, резко развернулась.
	– Да, пора хавать, товарищи!
	Мы отвернулись от воды и пошли по фондамента Мизерикордия, где размещался тот самый ресторан Paradiso Perdutto, мимо ярких окон которого я проходил столько раз, но никогда не решался в одиночку примкнуть к веселым компаниям внутри. Сейчас было самое время.
	Вообще, Paradiso Perdutto – это то, не побоюсь слова, богемное место, которое непременно должно быть в каждом городе. Место, где десятилетиями собираются люди всех возрастов, профессий и интересов, чтобы поесть вкусно и недорого, выпить столового вина, наобщаться вдоволь с теми, с кем в обычной жизни никогда и не повстречаешься. У входа, как обычно, толпилась молодежь. На набережной стояли деревянные столики с пышными букетами полевых цветов, но места всем явно не хватало, и веселые, смешные люди сидели друг у друга на коленках, общались стоя или сидя прямо на камнях набережной. Кто-то даже умудрился взобраться на рядом припаркованные лодки и попивал вино, слегка покачиваясь на волне.
	Мы с трудом просочились внутрь и уже начали терять надежду найти столик, как вдруг навстречу нам вышел большой белый старик. Белым у него был не только колпак, фартук и вообще вся одежда, белела у него также длиннющая борода и огромная кудрявая шевелюра. То ли он завидел сразу Кэйт, которая зашла первой, распахнула пальто и грудью прокладывала нам дорогу, то ли он так гостеприимно встречал всех гостей, но хозяин (а был он, судя по всему, именно хозяином Paradiso Perdutto) поздоровался с нами, огляделся вокруг.
	– Сейчас что-нибудь организуем... – и принялся искать глазами свободное местечко. – Франческо, – крикнул он, – Франческо, айуда-ме!
	Молодой, чернобровый, кудрявый официант (очень распространенный тип, уж извините!) подбежал к хозяину. Тот указал пальцем на деревянную возвышенность, которая, судя по всему, обычно служила у них сценой, а в тот вечер шоу не было. Шоу были мы.
	Стол был взгроможден на сцену, букет поставлен на стол, вокруг четыре стула – et voila! Жан-Франсуа поднялся первым, подал руку Кэйт, потом Кэтти. Я забрался сам. Мы все красиво расселись, осмотрелись по сторонам. Ресторан и правда был заполнен до отказа (с нашей-то сцены было видно все!), раскрасневшиеся гости шумели, хохотали, вскидывали масляные пальцы красивыми жестами к небу. Кэйт сбросила пальто.
	– Жарко тут! – сказала она, и давай стягивать через голову кофту. Из-под кофты выпрыгнули достоинства Кэйт, не шибко спрятанные под обыкновенной белой маечкой на лямках. 
	Жан-Франсуа взглянул на свою вот-вот почти уже невесту. В его глазах читалась не то ревность, не то гордость.
	– Mais, ma cherie, qu’est-ce que tu fais?! 
	“Шери” только лишь наклонилась и глубоко поцеловала своего суженого. Кто-то в зале присвистнул. Жан-Франсуа покраснел и, потупив взгляд, уставился в меню.
	Мы быстро сделали заказ (морепродукты, овощи, вино, все по-деревенски вкусное, насыщенное, сочное), также быстро все съели. Заказали еще один графин, и потом еще один. Белое столовое вино подавали словно воду в больших очень холодных емкостях без этикеток и каких-либо сложностей, но вино было легкое, вкусное, свежее. Я посмотрел на лица моих друзей: и Кэтти, и Кэйт, и Жан-Франсуа, и, должно быть, я сам выглядели румяными, пьяными, счастливыми. А потом... потом заиграла музыка. Черт бы ее побрал эту музыку!
	Уже и на тот момент мне начало казаться, что любвеобильность моей Кэйт хлещет через край, как та самая аква альта, и вот-вот окончательно захлестнет Жан-Франуса, он захлебнется и пойдет ко дну. Она не переставала наглаживать, тискать, обнимать, пожимать ему коленки и выше, выше, целовать его винными, жирными губищами в щеки, шею, руки, губы. Жан-Франсуа, возможно, и рад был такому обильному проявлению внимания, но, казалось, что тут, на публике, он начинал этому тяготиться. Тем более уж сидя все это время на сцене какого-то шумного, непонятного, уж слишком богемного места. А там еще и музыка!
	То была старая французская песня. По-моему, Эдит Пиаф. Ее включили неожиданно, громко, как будто специально целились в сердце Кэйт. При первых же звуках, она подскочила, словно подстреленная. Ее короткие волосы торчали в разные стороны, как бывает у перевозбужденных людей. Румянец на ее лице светился так, что не смотреть на нее было невозможно. Люди и смотрели! Мужчины любовались, женщины глумились. А Кэйт все ни по чем! Она давай визжать, кружиться, танцевать!
	– Ну это же Эдит Пиаф! Франция! Моя Франция! – восклицала она. И уже тянула за руку Кэтти. 
	То ли из вежливости, то ли из женской солидарности, а скорее всего уже потому, что и самой ей было весело, американка Кэтти тоже поднялась и они начали танцевать вдвоем. Не то чтобы песня была какая-то особенно зажигательная. Вовсе нет. Но в голосе Эдит Пиаф (да, все-таки это была она), в ее манере петь было столько чисто женской энергии, энергии буйной, броской, взбудораженной, что весь ресторан, глядя на моих нимф, взялся как будто бы раскачиваться. Даже старый, белоснежный хозяин выглянул из кухни и очень довольный смотрел в нашу сторону. “Не зря я посадил их на сцену,” – как будто бы думал он. Не зря. Шоу было гарантировано. Ведь дальше – больше! 
	Заиграли какие-то французские романсы, уже и Кэтти сняла пиджачок и осталась в блузке. А Кэйт снимать уже было нечего! Зардевшаяся, разжаревшая она уже и так вся прямо выпрыгивала из своих лямочек. Мужчины аплодировали их танцам, официанты собрались вокруг и довольно, скользко улыбались. Жан-Франсуа сидел в углу сцены мрачнее тучи.
	Тогда я подсел к нему ближе и принялся как-то отвлекать его от этого импровизированного муленружа. Спектакль ему явно был не по душе. Я пытался разговорить его, подливал ему вина, но все тщетно. В перерывах между песнями, он тянул Кэйт за руку, чтобы она села рядом, что-то говорил ей на ухо, старался усмирить, но тоже безуспешно. Ну как тут остановишь пьяное веселье русской женщины, изголодавшейся по счастью?!
	Наконец, кто-то сжалился над нами и приглушил-таки музыку. Только тогда Кэйт заметила перемену на лице Жан-Франсуа. На секунду, мне показалось, она ни на шутку испугалась... Тут же села к нему на колени и снова принялась что-то шептать ему, тесно прижимаясь к его телу.
	– What’s that? – американка Кэтти вдруг спросила меня.
	– What? – оглянулся я на нее.
	– Did you order that? – Кэтти указывала на бутылку граппы, которая вдруг материализовалась на краю нашего столика.
	– We haven’t ordered anything! – я начал оглядываться вокруг, искать глазами официантов, но тот змей-искуситель, который поставил нам бутылку, казалось, исчез бесследно. Я уже потянулся за граппой с намерением отнести ее на бар или хотя бы просто переставить на другой стол, но моя такая все-таки русская Кэйт оказалась проворнее.
	– О, отличная идея! – она тут же вцепилась в бутылку. 
	В глазах Жан-Франсуа сверкнул ужас.
	– Нет-нет, Катенька, это какая-то ошибка! Мы это не заказывали. Кто-то, наверное, перепутал столики, – начал лепетать я, но было уже поздно.
	– Так нам это очень пригодится, – говорила она, а у самой уже заплетался язычок, краснели белки глаз, нездоровая улыбка не покидала ее лица. – Такая ночь! Такая ночь должна продолжаться вечно! – вскрикнула она.
	Жан-Франсуа нервно шептал что-то ей на ухо. Кэйт надувала губки, изображала обиду. Она отсела от него на свое место, делала вид, что внимательно слушала своего суженого, а сама тем временем накидывала на плечи пальто, не выпуская при этом бутылки граппы.
	– Je pense qu’on devrait demander l’addition, – выпалил раздраженно Жан-Франсуа. 
	Я тут же оглянулся на официантов. И вот тогда на мое удивление тот самый черноволосый, бледнолицый, молодой, худой, высокий итальянец вышел из-за моей спины так неожиданно, будто он там прятался испокон веков. 
	– Do you want anything else? – спросил он, а сам не переставал улыбаться совершенно роскошной, обаятельнейшей, очень опасной улыбкой. Он глядел прямо на Кэйт, а она, казалось, на долю секунды забыла и о дочери, и о разводе, и о вот-вот намечающейся свадьбе во французском шато.
	– Non, juste l’addition, s’il vous plait, – быстро проговорил Жан-Франсуа.
	Официант отошел.
	– Do you think it was him? It was him who brought the bottle? – спрашивала меня американка. – Where is it, by the way? The bottle. We should give it back.
	Но бутылки граппы и след простыл. Я взглянул на Кэйт, загадочно молчавшую все это время. Она посмотрела на меня и игриво улыбнулась, показав зубки.
	– Кэйт, где бутылка? Мне кажется, нам всем уже хватит!
	Втроем мы развернулись на нее. Кэйт огляделась, словно озорная девчонка, которая знает, что сделала пакость, и тем не менее... 
	– Please, if you need anything else... – снова у меня из-за спины вышел жгучий официант, протягивая счет. Я мельком взглянул на бумажку, бутылки граппы там указано не было.
	– Кэйт, поставь бутылку обратно, пожалуйста.
	Тут она нервно распахнула пальто, вытащила из-под полы граппу и громко опустила ее на стол.
	Жан-Франсуа отвернулся. Кэтти улыбнулась, как улыбаются маленьким детям. Кэйт совсем раскраснелась и, смотря в сторону, совершенно неожиданно для всех – даже, кажется, для себя самой – заплакала.
	– Alors ca, c’est vraiment trop... – выдохнул Жан-Франсуа, заметив слезы.
	Я засопел. Встал. Обошел стол. Подсел к Кэйт, обняв ее за плечи.
	– Ну ты чего? Катенька, ну ты чего?
	А она уже вовсю ревела. Слезы катились градом. Ничего мне не отвечала. Кэтти тоже решила помочь мне как-то спасать ситуацию и подсела к Жан-Франсуа, принялась увлеченно болтать с ним о чем-то. 
	– Катенька, ну перестань, ну что ты?
	– Ты... Ты... Вы все...
	– Ну, Кэйт, в самом-то деле, ну чего ты ревешь?
	Я обнимал ее, прижимал к себе. Эту взрослую, сильную русскую женщину. А она все не унималась...
	– Вы все думаете, что я... что я... что я какая-то не такая... что я – все вам чересчур! Вы все думаете, что я – алкоголичка какая, – наконец выпалила, громко высморкавшись она.
	Я с трудом сдерживался, чтобы не засмеяться.
	– Ну ты что? Совсем с ума сошла? Никто тут не думает, что ты алкоголичка? Ну, скажи, зачем нам сдалась эта граппа? Зачем ты ее в рукава то себе прячешь?
	А она все ревела, ревела мне в плечо.
	– Леночка... Леночка... – начала шептать она.
	Жан-Франсуа обернулся, вопросительно глядя на меня.
	– Sa fille lui manque, c’est tout... Ce n’est rien de bien grave... – постарался как-то объяснить, оправдать поведение своей подруги я.
	Эмоции били ключом еще какое-то время. Я все отталкивал бутылку от нас подальше, успокаивал свою подругу, свою коллегу по русскому несчастью. Когда мы все несколько угомонились, заплатили счет, то, оглядевшись вокруг, обнаружили, что народу в ресторане существенно поубавилось. Где-то в конце залы официанты уже переворачивали стулья на столы.
	– Should we go? – спросила Кэтти, по виду уже явно утомившаяся.
	Мы поднялись. Катины глаза почти высохли. Даже Жан-Франсуа уже несколько оттаял и приобнял свою Кэйт. Мы направились к выходу, откланялись всем – “Грацие! Грацие милле!” – я уже открыл перед девушками дверь, как вдруг, снова откуда-то из-за спины появился он, тот самый роковой официант. Он был уже переодет в штатское. В черном пальто он казался еще красивее. В правой руке у него сверкала та самая злосчастная бутылка граппы.
	– Would you like to have a ride with me? – спросил неожиданно он...
	Потом, намного позднее, я еще долго размышлял над тем, кому конкретно был адресован этот вопрос, но тогда мы все как-то растерялись. 
	– My boat is right here, in front, – он уже указывал свободной рукой на моторную лодку, пришвартованную прямо у входа в Paradiso Perdutto.
	Мы вышли на набережную. Всего пара метров – и начиналась вода. На улице стояла тишина, вся молодежь куда-то разбежалась.
	– Where do you live? It’s very late. I’ll take you home... – продолжал все он.
	Луна, без четверти полная, сияла над водой. Ночь действительно была какой-то бездонной, бесконечной. Этому счастью, этому страшному головокружительному счастью, казалось, и правда не было предела. Все, как того желала Катенька.
	Молодой красивый итальянец уже стоял одной ногой в лодке, второй опираясь на камни набережной. За ним сверкала чернь воды. Он протягивал нам руку. Сначала попрощался с землей я, шагнув в ненадежную, покачивающуюся шхуну. Потом на руку оперлась американка Кэтти, процокав каблучками по деревянной поверхности и тут же осторожно присев. А затем Кэйт – моя Катерина... Катрин... Катенька... Катя... Она сделала шаг вперед. Красивый итальянец уже было принял ее в свои объятья. Но Кэйт немного оттолкнулась от него, неуверенно шагнула на корму лодки, просеменила несколько шажков – вперед... назад... снова вперед... Лодка качнулась. Вода заволновалась. Кэтти всплеснула руками...
	– Оп-оп-оп! – закричал итальянец. 
	Лодка накренилась. Катенька оторвалась от поверхности. И вот... Вот! Вскрикнула. Споткнулась. Полетела! И со всей своей русской дури нырнула, как щука, в ледяную воду.
 
Зима. Венеция. День Всех Влюбленных.
Разгар карнавала. Разгар страстей, роковых встреч и свершившихся желаний.
На улице около нуля. Промозгло, влажно.
Полночь.
 
	– Катя! Катя!
	– Kate! Oh, my god! Kate!
	– Merde...
	Лодка все еще сильно, очень сильно качалась из сторону в сторону, но американка Кэтти тут же подскочила на ноги и приблизилась к корме, где лишь секунду назад стояла Катя.
	– Kate! Kate! Give me your hand! Kate!
	Но Кэйт было не до того. Ледяные брызги разлетались в стороны. Где-то над нами снова начали хлопать ставнями. Из ресторана раздался смех. Кэйт, с головой ушедшая под воду, вынырнула и громко размахивая, хлопая по воде руками, визжала, визжала дико и ржала нечеловеческим гоготом.
	– Kate, give me your hand now! – продолжала взывать Кэтти. Но все без толку. Кэйт гребла кругом, хохотала, как ненормальная, что-то верещала.
	– Don’t be mad, Kate! You’ll get pneumonia! – продолжала настаивать Кэтти, протягивая падшей русской женщине обе руки. А та не унималась.
	– Alex, what are you staring, let’s get her out of the water! – приказала мне Кэтти. А я и правда все стоял, как ошарашенный. Меня словно волной накрыло злостью, горьким разочарованием, стыдом – нет, не за нее, а за самого себя.
	– Alex! We must get her out! Now! – Кэтти тряханула меня за локоть. Только тогда я и опомнился, огляделся.
	Стоя в лодке, я обернулся на набережную. Я увидел, как одинокая фигура Жан-Франсуа медленно, но верно удалялась от нас. На набережной почти никого не было. Месье шел уверенным шагом прочь.
	– Катя! Вылезай сейчас же! – закричал я своей подруге. – Немедленно вылезай из воды!
	Но она плюхалась, плескалась, визжала словно бешеная. 
	– Катя, если ты сейчас же не вылезешь из воды, то ты больше никогда не увидишь своего жениха! Уходит твое французское счастье!
	Только тогда, услышав нешуточную злобу в моем голосе, распознав слова и что за ними кроется, Катя будто бы очнулась. Ее глаза вылупились на меня из воды. Она перестала двигаться, бултыхаться. И в тот момент, когда мне показалось, что она вот-вот уже пойдет ко дну, Кэтти – эта тоненькая, крошечная, худющая американочка Кэтти – по локти погрузила руки в канал, схватила огроменную, мокрющую Катю и одним махом вытянула ее по пояс из воды в лодку. 
	Лодка снова сильно накренилась, но я быстро подошел со спины Кэтти, вдвоем мы взялись изо всех сил за Катино пальто и вытащили ее таки из канала.
	А та хохотала! Верещала! Крыла сложным русским матом всех и вся!
	– Катя! Опомнись сейчас же! Где твой француз?
	Она снова вылупила на меня свои глазенки. Обернулась. Одним порывом выскочила из лодки на берег. Сбросила сумку под шанель. Потом пальто – чернющее, тяжелющее. Давай разуваться, снимать зачем-то сапоги. Ручьями, реками с нее текла ледяная соленая вода.
	– О Боже! Самое важное! – вскрикнула вдруг она очень неестественно, совершенно по-театральному. – Самое важное в моей жизни! Мои французские документы! Моя карт де сежур!
	Мне было очевидно, что Катя не только в минуту отрезвела, но и уже принялась ломать комедию.
	– Мои документы – это самое важное, что есть у меня в жизни! Вы не понимаете! Вы не можете этого понять!
	Она принялась трясти свою сумку, выливать из нее воду. Наконец, отыскала свой кошелек, открыла. Пластиковая карт де сежур, разумеется, была в целости и сохранности.
	– Катя, опомнись сейчас же! Я тебя еще раз спрашиваю, где твой жених то, ебаный в рот? – только такой язык понимала эта девочка, эта аристократка.
	Она еще раз обернулась вокруг, схватила в кучу все свои тяжеленные, чернющие вещи, развернулась и зашлепала прочь, оставляя за собой широкий мокрый след. Катя понеслась в правильном направлении, по набережной Мизерикордия, в сторону центра, туда, куда удалился Жан-Франсуа.
	Ошарашенные всей этой сценой, Кэтти и я вышли на берег и медленно, молча поволочились следом за нашей горе-подругой. Мы сделали несколько шагов – Катя удалялась стремительно, шла она быстро, почти бежала, – когда вдруг за спиной у себя мы услышали шум мотора. Оглянулись. Официант, о котором мы совершенно забыли, плыл не спеша в лодке за нами. 
	Когда он нагнал нас, то приостановил мотор, и спросил:
	– I can still take you for a ride, do you want to come?
	– No! – в один голос громко ответили ему мы.
	Лодка набрала скорость и скоро исчезла за поворотом к морю.
	– Кого же он все-таки так хотел покатать... – сказал чуть позже я. Но Кэтти молчала. Я взглянул на нее и заметил, как она потирает свои предплечья. С одной стороны рукав ее пальто был практически оторван.
	– Jesus! Are you all right, Katie? – я спросил ее.
	– I’m fine... She was just so heavy... – мне стало очень стыдно, ведь пока я сидел ошарашенный, именно Кэтти вытягивала мою подругу из воды. – I’m afraid I’m going to have horrible bruises tomorrow.
	Мы шли следом за Катей. Шли по той самой тихой набережной, где я ходил-вышивал столько вечеров кряду. Проходили мимо уже пустых баров и ресторанов, мимо того места, где на столиках всегда горят цветные свечи, мимо огромной скуола Мизерикордия. Дальше дорога поворачивала направо. Там был тот старый мост, совершенно без опор, с которого Кэйт молча смотрела вдаль. Потом мы проходили мимо ресторана, где только прошлым вечером Кэйт и Жан-Франсуа мило ужинали, а Кэйт кормила канадца за соседним столиком из ложечки супом и все ждала, ждала, что вот-вот и Жан-Франсуа многозначительно взглянет на нее, опустится на колено, достанет из кармана пиджака бархатную коробочку и наконец-то сделает ей предложение... И тогда, тогда можно будет выдохнуть свободно, получить документы на работу и проживание во Франции, купить дом, перевезти к себе дочь... Тогда, тогда все будет устроено, все будет хорошо, благополучно. Все желания исполнятся. Мечты воплотятся в реальность. “Жизнь будет лучше, чем мы хотели.”
	Последний раз, когда я видел Катю в ту ночь, она стояла на мосту на все еще довольно оживленной Cтрада Нуова. Мимо проходили ряженые. Какие-то мужики показывали на Катю пальцами и гоготали. А Катя стояла. В одной своей мокрой, белой, совсем прозрачной маечке. Трясущаяся. Красная. Ее пальто и сумка куда-то запропастились. На ней был только один сапог. Второй она выжимала, словно поломоечную тряпку, в канал.
	Когда мы ее уже почти нагнали, Катя развернулась, напялила сапог и, не замечая нас, побежала со всех ног дальше, за Жан-Франсуа.
	– But where’s her coat? She’ll get pneumonia I’m telling you! – все волновалась Кэтти.
	Катя побежала по Cтрада Нуова налево, нам же нужно было поворачивать в правую сторону. Мы еще стояли какое-то время на том мосту, сомневаясь, стоит ли нам идти следом за этими горе-влюбленными, или они разберутся без нас. В конце концов, было уже очень поздно, Кэтти все потирала свои предплечья, поправляла оторванный рукав. Мне опять стало очень стыдно перед ней уже за то, что я втянул ее в это чисто русское мракобесие. Уж такого она от уикенда в Венеции точно не ожидала! Мы повернули с ней тогда направо и пошли в сторону дома.
	Если читатель наивно полагает, что страсти той ночи наконец-то улеглись, то он, конечно же, заблуждается. Вдвоем с Кэтти мы добрели до моего палаццо, все более и более возбужденно обсуждая случившуюся сцену и необходимость идти выручать Кэйт. К тому моменту, когда мы подошли к задней двери, то мы решили, что я доведу Кэтти до чердака, открою ей дверь, а сам пойду обратно, к отелю Кэйт и Жан-Франсуа. Мало ли.
	В темном проходе было тихо, музыка не играла, чернели окна в музыкальной квартире. Мы поднялись ко мне, я разобрал кресло, показал Кэтти, как работает душ и чайник. Проверил время на телефоне... Только тогда я увидел сообщения, которые продолжали выскакивать на моем экране. Все они были на французском и я поначалу не мог понять, кто это, почему этот кто-то мне пишет... Только собравшись с мыслями и начав читать, я вспомнил, что оставил свой номер телефона Жан-Франсуа за день того, в чикетерии.
	Многое, чуть ли не половина слов в сообщениях Жан-Франсуа мне были непонятны. Явно эмоционально, обильно посыпая предложения восклицательными знаками, Жан-Франсуа писал мне что-то в роде: “J’en ai marre! Ca suffit! Elles sont absolument folles, les russes! Apres quelques claques!!! Je suis rentre a l’hotel. Aucune idee ou elle est. Ca ne m’interesse plus! J’en ai assez!”, и так далее и тому подобное. 
	На две головы мы пытались с Кэтти разобрать, что произошло, где они, где Кэйт, но какое-то время совершенно ничего не понимали. Я попытался позвонить пару раз, но Жан-Франсуа не брал трубку. Нам было ясно одно: француз в отеле один, Кэйт с ним все еще нет.
	Я подскочил. Направился к выходу.
	– But where will you be looking for her?
	– Без понятия. Но не сидеть же тут! Надо идти ее искать!
	– I’ll go with you!
	– Нет, тебе уже довольно приключений. Я пойду один. 
	– No, I don’t want to sit here not knowing what’s going on! Should we call the police?
	– Police? What for? 
	– To search for Kate.
	И так далее. И так далее. 
	Наконец, когда я уже спустился вниз и в очередной раз начал набирать Жан-Франсуа, то мне пришло еще одно сообщение: “Elle est arrivee finalement.” Я выдохнул. Опустив телефон в карман, медленным шагом я прошел в центр Сан-Маркуола к колодцу, облокотился на него, уставился на фонарь, на воду... 
	“Какой же все-таки дурдом... – думал я про себя. – Нет, ну полнейший дурдом...” Потом вспомнил, как она плюхнулась со всего маху, – и залился горьким смехом. На площади было пусто, и мой смех эхом отбивался от стен церкви. “Какой ужас!” – продолжал смеяться я. Затем обернулся на церковь.
	По параллельным линиям, выступающим из стены церквушки, шли волны света – это огни от проходящей мимо лодки отражались от воды и потом еще раз от стены. Ровные линии кирпича, а по ним волны, волны, волны...
	Только тогда я обратил внимание, как примерно на десяти метрах от земли, между кирпичными складками здания, застрял футбольный мячик. Какие-то мальчишки явно играли на площади в футбол – мяч улетел в стену, но вместо того, чтобы отразить удар, стена как будто бы прогнулась и схватила мяч зубами: он висел посреди фасада – ни там, ни тут, ни вверху, ни внизу, ни по эту сторону, ни по другую.
	Я побрел медленным шагом обратно домой. А по дороге все думал, уже без смеха: “Ведь все кончено... Для моей Кати все здесь кончено.”
 
 
 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
 
Оптимизм здоровой русской женщины не знает границ. Никакие даже самые серьезные потрясения, кажется, не смогут раз и навсегда сломить ее. Никакие неудачи, драмы, трагедии не отнимут у нее надежду, веру, силу... Вот поэтому и на скаку остановит... И в горящую избу... Только вот надо ли, в горящую-то?
	На следующее утро, а точнее уже ближе к полудню, мы все встретились у Риальто. Сияло солнце, было по-весеннему тепло. Я ждал этой встречи с Катей, даже боялся ее. Какая она придет? Разочарованная? Разбитая? Уставшая после бессонной ночи? Возможно, как того боялась Кэтти, моя Катя уже вся и правда больная-простывшая, с пневмонией?
	Они вышли из-за угла к нам, на солнце, и я не мог поверить своим глазам. Быстрым шагом, чуть ли не вприпрыжку ко мне навстречу шла все та же Кэйт: она была все так же радостна, сияюща, игрива. На лице у нее не было следа ни разочарования, ни стыда, ни грусти из-за вчерашнего. “Может, мы преувеличили размеры трагедии? Может, мне вообще все это приснилось?” Кэйт бухнулась ко мне в объятья и только тут я почувствовал, что ночь не прошла таки бесследно. Ну, для начала, Кэйт все еще была мокрой.
	– Боже, ты что, даже не обсохла?
	– Да, конечно, обсохла, – залилась хохотам та, – только пальто и сапоги забыла положить сушиться. Просто бросила все на пол. Утром такая лужа была, жуть!
	Она нараспев хохотала. Я взглянул тогда на лицо Жан-Франсуа: он натянуто улыбался.
	– Да все в порядке! Все отлично! Смотри, какой день! – разводила руками Кэйт. – А пальто высохнет. До свадьбы заживет!
	Я взял ее под руку. Кэтти принялась болтать с Жан-Франсуа. Мы пошли в сторону Дорсодуро.
	– Ну, я вчера ему, скажу тебе сразу, показала все свое мастерство! Весь свой класс! – тут же принялась Кэйт.
	– Мастерство в подводном плавании? – сыронизировал неудачно я. Она только ткнула меня локтем и продолжила рассказ.
	– Прихожу, значит, такая я домой, вся расстроенная, злая как собака, а там – он. Сидит на кровати, весь аж извелся. Ждал меня, сукин сын такой. Ждал!
	– Как ты нашла гостиницу то хоть?
	– Да, погоди ты, дай рассказать! Я ведь его догнала тогда ночью. Нахлестала его по морде хорошенько!
	– Как нахлестала?
	– Ну а что он меня оставил посреди этой вашей Страда Нуова мокрую. Что, я курица какая-то? 
	Я сразу вспомнил его сообщения: так вот что значит с французского “quelques claques”...
	– Надавала ему пощечин, в общем. Он тогда чего-то мои вещи мокрые схватил, развернулся и пошел от меня прочь. А я что? Я – за ним. Догнала и снова как шмякнула его по голове! До сих пор вон ладонь болит.
	– Катя... Ну ты чего... 
	– Ну а что?! Хочешь сказать, я не права? Он – джентльмен или как?
	– А ты то что? 
	– А что я? Я второй раз догонять его не стала. Я не блядина какая-нибудь за мужиками бегать! Я села на ступеньки и давай реветь...
	Я представил ее живо. Ночь, дубак. Сидит одинокая русская женщина в мокрой белой майке на ступеньках центральной улицы Венеции... Картина, конечно... Писать маслом...
	– Сидела я там, ревела... Потом какие-то милые молодые люди ко мне подошли, давай меня спрашивать... Ну, типа, где мой отель или что... А я что, помню? Я и название то не помню! Да и вообще, мало что я дальше помню...
	– Боже, Катя... Я ведь тебя пошел искать...
	– Да я уже быстро потом до дома добралась. А! Я им сказала, что у меня в названии отеля есть слово “аква”! Так они понеслись тут же у кого-то там спрашивать, где ближайший отель со словом “аква”.
	“Аква... в Венеции то, – думал про себя я, – сколько же тут таких заведений?...”
	– Ну они как-то нашли ведь! Как только меня дотащили до ресепшен, то я там сразу все и узнала. Ну вот... 
	– Ну а дальше что? Как он тебя принял-то такую?
	– Какую? 
	– Ну, мокрую... злую...
	– Да, я и не злая была. Он, конечно, сразу скажу, расстроился видать... Но тут я ему весь класс-то и показала. 
	– В каком смысле?
	Кэйт улыбнулась многозначительно. 
	– Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись попросить, – ответила она.
	Мне тут почему-то (совсем не кстати) вспомнилось, как часто Кэйт рассказывала о своей аристократической семье, как гордилась она ею, как серьезно воспринимала она то место, которое ее семейство занимало, так сказать, в социуме, как защищалась, когда я смеялся, что никакой аристократии в современной России и быть не может. Я вспомнил также о ее бывшем муже-менте. Вспомнил об отце-судье. О дочери...
	– После такого секс-шоу он меня, конечно, простил, – добавила Катя. – Да и что им, впервые что ли русскую бабу из пучины вытаскивать?! – засмеялась, повернулась и подмигнула хитро Жан-Франсуа.
	Тогда и я обернулся на него. Он о чем-то увлеченно беседовал с Кэтти, казалось, совершенно не обращая внимания на нас. Но тут мы вышли на площадь Санта-Маргарита, и я на добрую минуту забыл обо всем этом сумасшествии. 
	Каждый раз, проходя по узким улочкам, петляя в лабиринтах, нагибаясь в низких проходах, а потом неожиданно выходя на какую-нибудь площадь Венеции – ты поражаешься, удивляешься магическому эффекту, который производит на тебя и высокое тускло голубое небо, и свежий, заряженный солнцем воздух, и такой простор, что бежать хочется вперед, бежать подальше, не останавливаясь. Кажется, не только у меня одного, но у нас всех на сердце сделалось сразу веселее, как только мы вышли на эту просторную кампо. Мы тут же несколько разбрелись, отошли друг от друга. Зажмурились, купаясь в лучах. На площади играли дети, гуляла молодежь, где-то в углу переливалась гармонь.
	– It’s so nice here, – прошептала Кэтти.
	– Beautiful, – добавил Жан-Франсуа. 
	Я подошел к нему тогда.
	– Ca va? – спросил его я. – Apres hier soir, ca va?
	Он кивнул, улыбнулся как-то не шибко дружелюбно.
	Мы медленно прошли поперек площади, площадь начала сужаться, сужаться: с каждым шагом нас снова обступали здания. Кампо Санта-Маргарита сначала стала каким-то углом, потом улицей, а потом и вовсе узким проходом в два человека. Кэйт прижалась к Кэтти. Я – к Жан-Франсуа.
	– J’ai recu tes messages, – сказал ему я. – J’ai quitte la maison pour vous chercher, mais...
	– Не волнуйся, – ответил он. – Ее не было всего около часа.
	– Et apres? Vous avez parle de tout ca apres?
	– Ну, как тебе сказать... Меня так эта ваша русская душа вымотала, что мы быстро уснули, – он сказал это мне, с особенной иронией подчеркивая голосом “русская”.
	– Et comment c’etait ce matin? Pourquoi est-elle toujours mouillee?
	– Этим утром... – он улыбнулся самодовольно. – Этим утром я у нее спросил: “Ты вообще помнишь, что вчера было?” А она только головой мотает, стесняется типа... Ну так я ей и рассказываю: “Я пришел домой на тебя злой, как собака. Сижу, пишу смски Алексею, а сам слышу какие-то голоса и шум на лестничной площадке гостиницы. Я открываю тихонько дверь и вижу сцену, – он руками сделал движение, как будто он открывает занавес, а там... – Вижу я: вся мокрая, полуголая Кэйт и два мужика, то ли негры, то ли арабы, обрабатывают ее с двух сторон.”
	Я повернулся к нему в изумлении... Я не мог в это поверить... А у него на лице такая сладкая, такая гадкая ухмылочка... 
	– Я ей эту сцену описал и спрашиваю у нее: “Ну что, Кэйт, припоминаешь что-нибудь?”
	– А она? – спросил испуганным голосом я.
	– А она, как паскуда последняя, только вниз смотрит и головой мотает, типа не помнит ничего... 
	Стало темнее. Мы проходили через лабиринты улиц. Поднялись, спустились с пары мостов. Вышли на набережную Огниссанти. И тут мне сделалось так противно, так плохо от всей этой истории... Все дело было в том, что Огниссанти – набережная невероятной красоты. Она – тихая, спокойная, мало кому известная. Я ее всегда так любил, всегда берег для себя и для дорогих мне людей. Я все гулял по ней один и думал о том, как приведу сюда своих друзей, как мы будем вместе идти, смотреть на воду, на колокольню прямо перед нами, на совершенно сказочный палаццо Клари на другой стороне канала... Там такой витиеватый арочный вход, а за ним – сад с пальмами, какими-то экзотическими растениями и потом два крыла палаццо, возвышающиеся надо всем этим...
	Мне вдруг сделалось и обидно, и очень гадко на душе, что вот я наконец-то пришел сюда, привел своих друзей на эту Огниссанти, здесь такая красота... красота, недостойная ни этой поганой истории, ни нас самих.
	– Ну? Что, и ты повелся? И ты поверил, что твоя подруга на такое способна? – выжал из себя какой-то гной Жан-Франсуа. – А если поверил, значит, и правда способна! 	
	Я отошел от него. Взял за локоть Катю.
	– Что, он и тебе рассказал про мою горячую ночку? – спросила она меня, а сама засмеялась так бесстыже, так открыто, что мне захотелось тут же испариться с места.
	Мы, наконец, ушли с Огниссанти. Я довел их до бара “Скьяви”. Ничего у них не спрашивая, заказал себе омбру и отошел в сторону. Они тоже сделали заказ и подошли ко мне. Кэйт самозабвенно принялась рассказывать мне о том, как Жан-Франсуа как-то водил ее по Лиону в поисках недвижимости, он хотел пополнить коллекцию своей семьи и приобрести еще одну квартирку.
	Пока она мне описывала, какие красивые и просторные квартиры они смотрели в Лионе, и где бы она разместила комнату Леночки, я пару раз снова бросил взгляд на Жан-Франсуа. Не заметить, что он изменился со дня, когда я встретил их на станции, было очень сложно. Точнее, для Кэйт это было почему-то очень просто. Но мне было очевидно, как этот французик отстранился от моей русской подруги и на всех парусах уже шел на сближение с моей подругой американской. 	
	Теперь Жан-Франсуа активно улыбался не Кэйт, а Кэтти, смотрел ей в глаза, лил какую-то чушь. Американка Кэтти, при всей ее молодости и миловидности, отвечала однозначной холодностью, вежливо выслушивая Жан-Франсуа, но то и дело отступая на шаг от него. Я же был поражен такой быстрой, наглой, стремительной перемене в этом товарище... “Ты уже и фотографию на телефоне небось сменил?” – так и подмывало у меня спросить недо-Дон-Жуана. 
	Но моя русская подруга не унималась, не оборачивалась, не замечала очевидного. Кэйт все верещала о красивых лионских квартирах и своих грандиозных планах на будущее. Наконец, мы допили вино, я отнес посуду на стойку, повернули из бара налево, и через какие-то десять метров перед нами опять засверкало море. 
	Вино, воздух, Адриатика – на душе сделалось чуть спокойнее. Американка Кэтти прижималась ко мне, спасаясь от навязчивого француза и как будто бы чувствуя кожей всю мою злость и разочарование. 
	– Shall we sit somewhere in the sun, dear? I’m already leaving tomorrow... – тихо проговорила она.
	Действительно, сияло такое солнце, так резво его лучи отражались от играющих волн, что смотреть прямо было невозможно. Хотелось сесть, зажмуриться и забыть обо всем на свете. 
	Мы дошли до первого попавшегося кафе у воды, сели за столик. 
	– Ой, как же тут клево, – сказала аристократка из Сибири. Она тоже зажмурилась, достала барочные очки Prada, улыбнулась всеми зубами своему возлюбленному. 
	– Я забыл вам сказать, – проговорил женишок, – я забыл вам сказать, что улетаю сегодня вечером. 
	Выговорив это, Жан-Франсуа повернулся и посмотрел вовсе не на свою Кэйт Мосс, а на Кэтти. Кэйт Мосс резко сдернула Prada:
	– Что значит улетаешь?!?
	– Мне позвонили утром с работы, говорят, что срочно надо быть в офисе.
	– А я? А как же я? Жан-Франсуа, ну ты че?
	– А ты оставайся. Отдохни с ребятами еще несколько дней.
	Французишка говорил это все совершенно спокойным, уверенным тоном. Кэйт еще долго возмущалась, охала, ахала. Потом принялась целовать его взасос. Тут же, за столиком. Мы с Кэтти переглядывались, без труда читая мысли друг друга.
	– Тут, конечно, очень хорошо, – снова надела очки Кэйт, угомонившись. – А мы с тобой через пару дней в Лионе все равно увидимся.
	Она была оптимистично настроена, полна веры, надежды, сил... И в горящую избу... И коня на скаку... Жан-Франсуа только один раз мельком взглянул на меня и отвернулся. Мне показалось, что ему было стыдно.
	– Как же тут хорошо, – все охала Кэйт, расслабившись в кресле. – А потом поедем на юг, там у тебя родители... Ты же нас познакомишь?
	– What is this embankment, by the way? – мудро сменила тему разговора Кэтти. – What is it called? 
	Я вздохнул. Перевел глаза на Кэтти. Ответил:
	– Вообще-то, набережная называется Цаттере, – огляделся в поисках указателя. – Но Бродский настойчиво называл ее Fondamenta Incurabili.
	Все замолчали, слушая воду, ловя лицами солнце.
	– Что это еще такое, “incurabili”? – спросила меня вдруг Катя.
	– “Incurabili”... – я повернулся к ней. – А “incurabili” это, Катя, ты.
 
Мы двинулись в обратном направлении – от Дорсодуро через привокзальную площадь и потом к отелю Кати и Жан-Франсуа, чтобы они забрали сумки. По пути нам нужно было еще остановиться пообедать. Дошли до моста, перекинувшегося через Гранд-канал к вокзалу. Мы только всходили по первым ступенькам, а я посмотрел перед собой наверх и на секунду остановился: на мосту, на восходящей к синему небу лестнице толпилось столько народу, что перед глазами рябило. Солнце заливало мост и канал, вид открывался оттуда и правда превосходный, а потому все эти люди, сошедшие только с поезда или же на него опаздывающие, самозабвенно все вокруг фотографировали. Они крутились, вертелись, разрезали воздух селфи-палками. Строили рожи, улыбались, капризничали. Дети визжали, разбрасывая конфетти, и я заметил, как один маленький белокурый мальчик, сидевший у отца на шее, высыпал целый пакет разноцветных бумажек на темнокожего продавца селфи-палок: папа тут же одернул сына строго, но темнокожий чужестранец оглянулся, посмотрел на мальчугана и залился громким, звонким смехом. Папа и сын уже давно скрылись в толпе, а на лице иммигранта все также сияла улыбка.
	На этот раз мне почему-то было приятно смотреть на эту толпу. На одном пятачке, подвешенном над морем, собрался в тот миг целый мир, должно быть, добрая сотня стран и языков, десятки оттенков кожи, сотни человеческих историй. Все залитые одним и тем же венецианским солнцем! И все так счастливы, так радостны быть там!
	Но мы спустились с моста. Друзья мои тоже вдоволь нафотографировались и тянули меня за руку идти дальше. Внизу у моста стоял один из тех тонких молодых африканцев с вечно протянутой грязной кепкой, а прямо перед нами шла пара русских барынь. Когда молодой африканец протянул им кепку и жалостливо улыбнулся – “Бонджорно! Бонджорно!” – одна из барынь громко отрезала: “Нечего! Иди работай! Вон какой молодой, а стоишь!”
	А Катя тоже не удержалась и добавила:
	– Понаехали тут!
	Я резко оглянулся на нее и с очевидной злобой в голосе спросил:
	– Это ты про них? Или про нас?
	Но Катя, кажется, меня не услышала.
 
Зашли перекусить в небольшое кафе по пути. За баром работала лишь одна улыбчивая девушка, по виду студентка местного вуза – складывала бутерброды, нарезала ветчину, разливала вино. Когда мы сели за столик, я тут же обратил внимание, что на двери туалета (мне туда было нужно) висела надпись на английской языке: “Out of order. Plumbers expected. Sorry.”
	Примерно через минут пятнадцать в кафе зашли двое и с выпученными глазами, без “чао” или “сорри”, пронеслись напрямую туда – за дверь уборной. Улыбчивая девушка охнула, все бросила, выскочила из-за бара и побежала за парнями в туалет… Хозяйка, явно стесняясь, но настойчиво, в спешке принялась стучаться и на английском языке громко кричать в закрытую изнутри дверь: 
	– Извините! Извините! Туалет не работает! Прорвало трубы! Смыв не работает! Вы не можете... Не можете..! Извините!
	Дверь резко распахнулась, и тут началось... Девушка отступила назад – на нее вышли двое товарищей: они были молоды, прилично одеты, с очень наглыми, злыми мордами. По-звериному они взялись выть, причитать, материться. Выть, причитать и материться на русском языке.
	– Ты че туалета, сука, пожалела!
	И так далее и тому подобное...
	Молодая женщина заметно испугалась, отскочила, но продолжала улыбаться, тщетно пытаясь объясниться:
	– I’m sorry but the toilet is out of order! I’m sorry, you cannot use it. Even I cannot use it, working here all day.
	Но двое продолжали крыть ее русским матом, явно – я так для себя решил – не понимая, что девушке туалета вовсе не жалко, что он и правда не работает.
	Жан-Франсуа и Кэтти глядели с круглыми глазами на сцену, ничего не соображая. Кэйт как-то тут же вся вжалась в угол. Кроме нас в кафе больше никого не было. Я вышел из-за столика, подошел к ребятам и вежливо, как можно спокойнее на русском языке объяснил им, что в кафе просто неисправна канализация. Я действительно надеялся, что все это – недоразумение, и объяснив на родном языке моим соратникам в чем дело, они извинятся, посмеются, угомонятся и выйдут.
	Заметив меня, парни прекратили кричать. Отвернулись от хозяйки. Забыли о туалете. Они осмотрели меня с ног до головы – медленно, нагло, с нескрываемым презрением. 
	– Смотри, какой пидорок у нас тут нарисовался, – ткнул один локтем другого, – а еще сидит тут, прикидывается, что не свой. Свой пидор! Родненький!
	– А это ваще пидорок или просто страшная телка?
	– Хуй знает, давай проверим!
	– Что у тебя в штанах-то? 
	Далее мои сограждане достаточно долго выясняли, что у меня в штанах. Потом кричали на весь свет, что они нашли гермафродита в моем лице. И так далее. И так далее. И так далее... 
	Возможно, вы сейчас решите, что я – трус. Возможно, я – слабак. Возможно, я – хуже, ниже, отвратительнее лицом и телом самого непривлекательного на ваш взгляд гермафродита. Только в подобные моменты – а случилось мне их пережить в родном городе и его окрестностях добрую сотню раз – я неизменно теряюсь, не нахожу, что ответить, в итоге, не отвечаю ничего, только опускаюсь, зажимаюсь, и жду... жду, когда это закончится. В душе моей что-то рушится, сотрясается, медленно распадается на куски.
	Я могу заступиться за кого-то другого и уж точно могу постоять за любимого мне человека. Но когда люди, люди, которым я ничего никогда плохого не сделал, да вообще ничего не сделал, ни плохого, ни хорошего, никогда и не видел их вовсе, когда эти случайные прохожие вот так останавливаются передо мной и, глядя мне в глаза, настойчиво, целеустремленно, открыто, с чувством правильности того, что они делают, уничтожают меня… Ну что я могу с этим поделать? Что могу объяснить им? Что ответить? Я лишь стою перед ними, потупив взгляд, изредка поднимая глаза, а внутри сжимаюсь, опускаюсь, самоликвидируюсь.
	К подобным встречам в родном российском городе я всегда готов. При выходе на улицу из дома, лет с пятнадцати, я знал, чего ожидать, и удивлялся,  благодарил вечером Бога, если день проходил без подобных сцен. Конечно, я так и не привык к ним – к такому привыкнуть невозможно, – но привык ожидать этого, знал чего ожидать от своих сограждан. В Венеции же... так далеко от дома... я оказался совершенно неподготовленным к атаке. С оголенной душой я слушал их слова, смотрел им в глаза, потом в пол, снова в глаза, снова в пол в каком-то глупейшем состоянии пассивной паники. 
	“Что это? Здесь? Почему это?” 
	– А давай-ка мы тебе по роже въебем, распластаем тебя вот по этому полу, чтобы ты навсегда запомнил этот чудный город?! Ну хочешь въебем?
	Наконец, в кафе зашел какой-то мужчина средних лет (по-моему, хозяйка выскочила на улицу и попросила прохожих о помощи), мужчина, ни слова не понимая из речи моих сограждан, вытолкал их на улицу. По-моему, он говорил с американским акцентом. Затем хозяйка, охая, принялась объяснять ему вкратце сцену. Тут же, в качестве благодарности, налила ему, мне и моим друзьям (друзьям ли?) по бокалу вина.
	– Кстати, а можно мне воспользоваться вашим туалетом? – спросил хозяйку спаситель-американец.
	– Так ведь... Так ведь он не работает, я же объяснила...
	– Ах, так вы это вправду! – американец закатился смехом. – А я думал, у вас лишь правило такое... 
	Смехом закатилась и она. 
	А я все молчал, не притрагиваясь к бокалу, не двигаясь с места.
	Кэйт уже вовсю переводила Жан-Франсуа и Кэтти, что произошло. Я тихо опустился на место.
	Какое-то время я не мог прийти в себя, мои руки и дыхание дрожали. Помню, что когда я все-таки заговорил, выпив вина, то первой моей фразой было нечто вроде:
	– Я надеюсь, теперь вы понимаете, что быть русским, понимать русский язык, говорить на нем, даже писать на родном языке после таких вот встреч мне и стыдно, и боязно, и просто как-то очень трудно. 
	– Ну что ты правда?! – возмутилась Кэйт. – Причем тут русский язык то?! Что, на другом языке тебя не обижают?
	– Во-первых, это называется не “обижание”. Это вовсе не невинные детсадовские насмешки... Во-вторых, в данном случае нас свел именно язык: если бы я не говорил по-русски, то и не попал бы под огонь. А в-третьих, верите вы мне или нет, но подобные вещи происходят со мной либо в России, либо за границей при встречи с русскими.
	– Ну может, просто ты не понимаешь других языков?
	Я смотрел на нее. Мне было действительно очень больно. Больно не только от того, сколько дерьма на меня только что вывалили случайные встречные, а больше от реакции моих друзей, от этого тотального непонимания.
	– What’s wrong with thе way you look or act? You are totally normal to me... – не понимала Кэтти.
	– Oui, c’etait quoi leur probleme? – не понимал Жан-Франсуа.
	– Да они просто запутались по жизни! Да еще и пьяные, по-любому. Что на дураков обращать внимания? – не понимала Кэйт.	
 
Вот скажите мне вы, откуда у нас, у русских, эта убежденность в своем праве унижать, опускать, осуждать, а иногда и уничтожать именно тех людей, кто слабее нас? Откуда, спрашиваю я? Что это за звериный отбор мы устраиваем как у себя дома, так и на других землях? Объясните мне, мои сограждане.
 
Вечером того же дня улетел Жан-Франсуа. Кэйт долго целовала его на прощание, наказывала позвонить, как только доберется, просила передать привет его друзьям, узнавала, сможет ли он ее встретить в Лионе. Подлец лишь кивал, отвечал односложно и уклончиво.
	Втроем мы не спеша побрели ко мне. “Как же мы будем там устраиваться, на моем крошечном чердаке?” – все крутилось у меня в голове, пока мы шли. Ну не выставлять же мне было подруг на улицу.
	Когда мы зашли на мою площадь перед домом, то я представил девочкам Гранд-канал, церковь Сан-Маркуоло с застрявшим где-то в воздухе футбольным мячом, фонари, колодец, арки, что вели к моей входной двери. Пока они грелись у колодца на вечернем солнце, я подошел к воде снова проверить ее уровень. Меня все еще волновал вопрос о Мозе. Однако волноваться, по-видимому, пока не было повода. Гладь моря являлась идеальным продолжением мостовых – такой у воды теперь был уровень, словно дотошный продавец совкового магазина высчитывал граммы. Море было спокойным, ровным отражением города и неба.
	Причалил вапоретто, выгрузил кучку людей с чемоданами. Мы уже подходили к парадному входу, закрывали за собой дверь, как за спиной у нас вдруг кто-то прокричал:
	– Non chiude la porta! – тогда я разобрал только последнее слово, но понял, что надо придержать дверь.
	За нами спешила женщина средних лет, волоча за собой очень большую,  явно тяжелую сумку. Перед ней бежал мальчик лет девяти. На плече у него висел рюкзачок и в черном чехле, по всей видимости, скрипка. Мальчик вбежал в мраморную парадную, обогнал нас и уже несся что было сил через патио к двери – моей подъездной двери.
	– Padre! Padre! – кричал он, быстро поднимаясь по лестнице.
	Мы поднимались за ним. Женщина, медленно тягая свой багаж, шла за нами. Я поднял глаза: из квартиры, из той самой музыкальной квартиры Фолли Баньяли, уже выходил навстречу сыну мужчина. Да-да, тот самый белокурый мужчина с жеманным мятым лицом. Тот самый пианист. Тот самый партнер молодого кудрявого виолончелиста.
	– Не может быть... – прошептал я.
	– Явно соскучился! – улыбалась, глядя на мальчика, Кэйт.
	– You won’t believe it, – уже спешил поделиться своими наблюдениями частный детектив, к тому же никем не заказанный.
	Мы поднимались и поднимались ко мне на пятый этаж, а по дороге я уже рассказывал подругам про свою первую встречу с красивым молодым брюнетом-итальянцем, и как потом я встретил этого белокурого пианиста с мятым лицом, и как они на пару с брюнетом наполняли весь дом звуками своей страстной игры, и как следующим утром я видел сначала блондина, возвращавшегося из булочной с корнетти, а потом и молодого виолончелиста с корнетти в зубах, сбегающего из квартиры по лестничной площадке вниз.
	– Do you think these two men... do you think they are having some sort of a musical affair while the wife with the child... while they were away? – резюмировала не без улыбки Кэтти.
	– Ах так! Пока жена, значит, в разъездах... Какие же все-таки мужики гады! – по-своему резюмировала Катя. – Ну ни на кого нельзя положиться! Вот и я говорю тебе, Леша, надо твоей Кэтти объяснить, что нечего ей надеяться на своего мужика. Бросит он ее! Бросит!
	И дома, пока девушки располагались как могли на моих пяти квадратных метрах, я все продолжал думать, вспоминать тот волшебный дуэт виолончели и пианино, странные взгляды тех двух музыкантов, и жену с ребенком, по всей видимости, действительно обманутых отцом семейства.
	Кэтти принимала душ, и облако пара поднималось над моей, так сказать, душевой кабиной. Кэйт тем временем аккуратно раскладывала кисти, тюбики с красками, карандаши на моем рабочем столе.
	– Завтра начну рисовать этот вид, – готовилась она. 
	Потом, уставшие, мы залегли спать. Втроем на мое раскладное кресло. Девушки еще какое-то время болтали, а мне лишь хотелось провалиться в сон.
	– Да-да, у меня непростая семья, – вещала Кэйт, – мой папа – судья.
	– Судья?
	– Да-да, очень важный человек. И сестра у меня тоже не лыком шита. Да и муж у меня... Ну, то есть бывший муж... 
	Мне уже порядком надоело слушать это.
	– Так что кровь у меня не простая... Да... Каждое лето моя сестра со своей семьей летает на Лазурный берег...
	– Как белые аристократы?
	– Ну как это как? Они и есть аристократы! А каждую зиму – в Москву. У нас там большая квартира. Еще в Петербурге есть... И тетя вот во Франции, я поэтому к ней и переехала.
	– Чем она там занимается?...
	Я нервно дернулся, вскочил. Все эти беседы про русскую аристократию мне осточертели. Поднялся, взял ключи, ушел спать в соседнюю квартиру.
 
Во время завтрака Кэйт неустанно проверяла свой телефон, но никаких звонков или сообщений от Жан-Франсуа не было.
	– Наверное, у него села зарядка. Проверю позже имейл... 
	Мы с Кэтти переглядывались, зная наверняка, что имейл можно уже не проверять. 
	Девочки наобнимались на прощание. Я оставил Кэйт разбирать почту, а сам пошел провожать Кэтти на вапоретто в аэропорт.
	Теперь мы с ней шли обратно, от моей квартиры через Каннареджио к набережной Мадонна дель Орто.
	– Постарайся быть с ней помягче, – Кэтти все жалела мою русскую подругу. – У нее и так столько переживаний. Дочка далеко... Здесь она совсем одна как-никак.
	– Ты думаешь? Ты думаешь с ней все еще стоит быть помягче? – ответил я довольно раздраженно. – Ведь до нее все никак не доходит, что все кончено.  Виза у нее истекает через месяц, других документов у нее нет, замужество ей точно никакое не светит. Да и вообще, о чем она думала?!
	– Все равно... Надо помягче... – повторяла Кэтти.
	– Возможно... Возможно...
	Перейдя фондамента Мизерикордия, мы дошли до моих любимых мавров. Времени еще немного оставалось, и я принялся рассказывать Кэтти о своих набережных.
	– Вот здесь дом, в котором жил Тинторетто. Видишь, вон там, на втором этаже такой круглый белый барельеф размером с блюдце?
	– Ага, – кивала Кэтти.
	– Говорят, Тинторетто как-то привиделось, что в его доме поселился дьявол. Согласно какому-то алхимическому поверью, дьявола можно было изгнать сделав отверстие в стене. Вот он его и проделал. А когда Тинторетто умер, следующие жильцы этого дома залепили дырку в стене таким вот круглым барельефом...
	– Глупость какая-то, – проговорила Кэтти.
	– И правда...
	Мы засмеялись. 
	– А вот его любимая церковь, видишь? – показывал я с моста мой драгоценный вид: с набережной дей Мори на церковь Мадонна дель Орто. Церковь ее впечатлила больше, чем дьявол.
	– Почему она так называется? Что значит “орто”? – не прекращала любопытствовать Кэтти.
	– “Орто” означает “сад”. Дело в том, что тут недалеко в саду стояла скульптура Мадонны. Местные очень любили эту скульптуру и постоянно ходили к ней в сад молиться, оставляя вот эту церковь (тогда она называлась как-то иначе) без внимания. Тогда священнослужители перетащили скульптуру из сада к себе в церковь, церковь переименовали в Мадонна дель Орто, церковь Мадонны из сада, значит. С тех пор она очень любима прихожанами.
	– Какие хитряки все-таки эти батюшки...
	Похихикали.
	– А здесь мавры... Ты знаешь, кто такие мавры? Темнокожие беженцы шестнадцатого столетия. Оказывается, их в Венеции всегда хватало. 
	– Какие красавцы... Интересно, а те беженцы, что сейчас попрошайничают у каждого моста, знают о том, что в честь их предков названа целая набережная?
	– Не думаю...
	Наконец, я подвел Кэтти к хитрому мосту, где обычно сидел Бегемот.
	– Только не пугайся, – подготавливал ее ко встрече. – Сейчас я тебя представлю одному своему другу. 
	Мы взошли на мост, огляделись. Бегемота нигде не было.
	– Неужели он сидит здесь только ночами? – я задавался вопросом.
	– Кто сидит ночами? 
	– Бегемот...
	Мы уже начали было спускаться с моста, как вдруг Кэтти остановилась и показала пальцем во двор, где стояли то ли ремонтируемые, то ли просто заброшенные лодки.
	– Смотри какие коты! Боже! – воскликнула Кэтти.
	Я подошел к ней. Присмотрелся, куда показывала она. Сначала изумился, а потом принялся хохотать!
	– Ты чего?
	А я все смеялся.
	– Смотри какие гигантские котяры! Кто их так откормил? Или это порода такая?! – продолжала Кэтти.
	В том дворе у какой-то лачуги, прямо на одной из лодок, живописно расположились сразу три огроменных Бегемота! 
	– Вот чертяги! – проговорил я.
	– Это точно! И сразу тройня! Причем все три разного цвета: рыжий, черный, серый. 
	– Черти окаянные, – все смеялся я, вспоминая наши встречи на этом мосту и свое недоумение о способности Бегемота менять окрас.
	Наконец, я довел Кэтти до причала. Море было туманно. Горизонта было совершенно не видать. Пыльно-лазурная вода плавно переходила в белое небо. Прохладно, влажно, очень приятно. Кэтти обняла меня на прощание.
	– Извини, пожалуйста, что мы устроили тебе такой суматошный уикенд, – сказал ей я.
	– Ну что ты... Зато никогда уж не забуду. 
	Подошла желто-белая лодка. Кэтти взошла на борт. Ей настойчиво строил глазки капитан судна, пока она пыталась купить у него билет. В конце концов, Кэтти махнула мне рукой в последний раз. Лодка тронулась, разогналась, сделала крюк и помчала в сторону аэропорта. Через десять-двадцать секунд не было видно уже ничего: только бледный туман над пыльной лазурью.
 
Чем ближе я приближался к дому, тем беспокойнее делалось у меня на душе. Снова прошел под музыкальной квартирой, снова вспомнил, какую чудную музыку творила пара пианиста с виолончелистом, и как потом из отпуска вернулась жена первого... Поднялся к себе. Открыл одну дверь, другую. Кэйт сидела в моей постели, уставившись в монитор своего ноутбука. 
	– Слава богу! Слава богу ты вернулся! Где ты был так долго? – начала она. – Я уже вся извелась! 
	– Что такое? 
	– Как что? Как?! Жан-Франсуа мне не пишет, не отвечает, не берет трубку!
	– Кэйт... Катя, я хотел тебе сказать... 
	– С ним что-то случилось! Проверь новости! Может, самолет разбился? – она смотрела на меня, вытаращив глаза. Я же просто не мог поверить в ее слепую глупость. – С ним явно что-то произошло! Может, это из-за колена?
	У меня вырвался нервный смешок. 
	– Ну ты че? Че смеешься то? Не видишь, как я переживаю?
	– Вижу... Вижу...
	– Давай скорее читать новости. 
	“Помягче, помягче”, – вспоминал я просьбу Кэтти. 
	Вместе мы посмотрели новости онлайн – на итальянском, французском, русском, английском. Никаких авиакатастроф, разумеется, не произошло.
	– Нет, но что-то должно было случиться?! – Катя продолжала сходить с ума.
	В таком режиме мы провели весь день. Только ближе к ночи я набрался сил и сказал ей:
	– Послушай, мне кажется, что с ним все в порядке...
	– То есть как? А почему он тогда мне не отвечает? Почему не берет трубку?
	– Катя... Мне кажется, этот уикенд произвел на него сильное впечатление... Они же такие впечатлительные, эти французы, – я попытался подготовить ее, как-то сгладить для нее острые углы.
	– О чем ты вообще говоришь? Совсем что ли идиот? – отрезала та. – Помоги мне лучше написать ему письмо.
	Она показала мне имейл, в котором обильно изливала свои нежности, нагло требовала ответа, умоляла побыстрее выйти на связь – все это на таком кошмарном языке, какой-то помеси русских вульгарностей, англоязычной голливудщины и французских междометий, что понять, чего она собственно хотела, человеку далекому от Катиных закидонов было абсолютно невозможно. 
	– Как ты это все умудрилась написать? – озадачился я.
	– Ну как как... – она открыла вкладку с Google Translate.
	– Боже, Катя... Ну он же тебя не поймет даже при желании.
	– Тогда на, пиши сам!
	Вдвоем мы уселись в постель и принялись строчить письмо Жан-Франсуа. Спустя часа два не меньше, изобразив что-то более-менее вразумительное, мы нажали “отправить”. Я сказал, что устал и рано лягу спать. Катя сидела рядом, не закрывая компьютер, каждые полминуты нажимая refresh.
	И в полседьмого утра, когда я проснулся, она все также сидела у экрана – ответа, разумеется, не было. Изможденная, лохматая, с красными глазами Катя все таращилась, тыкала в свой ноутбук.
	– Хватит уже, слушай... Тебе надо в душ, Катя.
	Но ей было не до меня. Кажется, до нее наконец-то начинало доходить, что та ночь – та волшебная, сказочная, карнавальная ночь в Венеции, ночь Дня Всех Влюбленных – не прошла для Жан-Франсуа бесследно.
	– Вот сссучара... – злобно начала шипеть она, все так же уставившись в монитор. – Мерзкая сссучара. Засссал. Сссучара...
	Мне хотелось как-то выбраться, сбежать от этой идиотской истерики. Я резко поднялся, быстро умылся, сказал ей, что мне нужно сходить в магазин купить хоть что-нибудь на завтрак. В холодильнике у меня и правда было пусто. Одной гречкой Катя сыта не будет.
	Я вышел на улицу. С облегчением вобрал в себя свежий воздух. Направился на Страда Нуова; все магазины: и продуктовые, и булочные – располагались на ней. Я вышел из лабиринта на широкую улицу, поднял глаза и – так и остановился, как вкопанный. Передо мной из-под земли будто бы за одну ночь вырос совершенно новый, сияющий, вычищенный до блеска дворец! 
	Да-да, на противоположной стороне ненавистной мне Страда Нуова, как бы через канал (на сегодняшний день уже намертво забетонированный) стоял невысокий, всего в два этажа, но тем не менее самый настоящий венецианский палаццо удивительной красоты, которого прошлым вечером, душу свою готов заложить, там не стояло. И не просто палаццо – а красоты утонченной, не вычурной. Аккуратных пропорций, высотой чуть меньше ширины, частично выложенный из кирпича цвета увядших роз, частично – из какого-то тускло-белого камня. И из камня белее был выложен контур окон... Как, как описать вам эти окна? Как передать красоту этих глаз восточного разреза? 
	Сначала, на первом этаже, вас встречают четыре просторные арки, две из которых служат входом. Верхняя, полукруглая часть каждой из арок завешана черным кружевом из тяжелого металла. Когда кружево заканчивается и ваш взгляд плавно переходит ко второму этажу, то там, на пьяно-нобиле перед вами вырисовываются пять высоченных окон древнего, переливающегося темно-зеленого стекла (того, что будто бы собрано из донышек бутылок), с нежно белыми каменными рамами. Эти белые линии, окаймляющие окна, начинают тянуться вверх снизу ровными параллелями, словно стебли, но потом каждая пара стремительно сближается, стебли постепенно склоняются друг к другу и, когда, казалось бы, встреча осуществлена, оконный проем, заостренный в верхней точке, завершен, линии настойчиво продолжают свой ход, как запястья восточной танцовщицы, пересекаются друг с другом, чтобы создать еще три окошка поменьше в верхней части фасада. Следом за этими водорослями взгляд устремляется выше, выше, и там, в самом центре карниза, вас уже поджидает идеальный белый лев с расправленными крыльями и раскрытой книгой... Вот такой вот палаццо. Ну как тут не замереть перед ним?
	Когда я пришел в себя, то вспомнил, что дом этот, конечно, тут стоял и вчера вечером и позавчера – душу я свою закладывал все-таки напрасно. Но вся эта красота, красота живая, играющая на солнце, до этого утра была укрыта безобразными строительными лесами. И только в это ясное, в это солнечное утро, словно весенний цветок впервые распустившийся на майском солнце, палаццо представил себя всему свету. Леса были сброшены за ночь. Люд, даже сонный и невзрачный, только выползший из поезда и спешащий обслуживать туристов, убавлял шаг, а то и останавливался, замирал, как я, замечая такое нежданное зрелище. Венецианцы подходили ближе к аркам, заглядывали внутрь, некоторые собирались маленькими кучками у входа в этот чудесный дом и что-то шептали друг другу. Но что это за дом? Что за вход? Куда ведут эти двери? Что прячется за этим черным кружевом? Что там написано?
	Teatro Italia – черными выпуклыми готическими буквами было выведено над входом в палаццо. 
	“Театро! Ну, разумеется, театро!” 
	Тут же взорвался фундамент! Полетели глыбы бетона! Заструилась изумрудная вода канала! Из-за угла выплыли гондолы, из гондол поднялись венецианки в вечерних платьях и медленно, при поддержке спутников, ступили вверх к театро... 
	Воображение мое могло бы разыгрываться и дальше, дальше, но, думаю, читателю этого и так более чем достаточно, чтобы понять, какое впечатление на меня произвел этот появившийся, нет, даже воскресший за ночь театро.
	Несмотря на такой ранний час, двери театро были уже распахнуты. Свет струился сквозь окна и звал внутрь. “Странно”, – подумал я и смело зашагал ко входу, обходя зазевавшихся прохожих, горячо обсуждающих новый дворец. 
	Я прошел внутрь. Небольшой холл весь в мраморе: пусто и почему-то турникеты. Направо и налево уходят лестницы, судя по всему, в бельэтаж. Но я прохожу прямо через турникеты, прямо в главный зал. И тут... И в тот момент... Кончики моих пальцев немеют... Нижняя часть лица будто бы становится тяжелой, глаза расширяются... По спине бежит неприятный холодок... Передо мною – коридоры, ряды, стеллажи, полки... Тампоны, порошки, зубные пасты... Чипсы, пиво, жевательные медведи... Биготти, яйца, молочные продукты... Картошка, полуфабрикаты, замороженная пицца... А надо мною, и по стенам, и далеко впереди – фрески театра, которым лет уже столько, сколько некоторым государствам никогда не насчитать. И музы смотрят со своей высоты вниз на замороженные бифштексы.
	В полубреде я проплывал по театру, опущенному до супермаркета. Поднимал глаза на муз и путти, опускал – на сыры и копчености. Встречал глазами сонных ассистентов и кассирш, очевидно в первый день вышедших на работу, и мне казалось, что им всем было очень, очень стыдно. Как и мне было стыдно, почему-то, перед самим собою.
	Этот палаццо, видавший за свою многовековую историю уж всякие виды... Этот театр, носящий гордое название Teatro Italia... Эти музы и путти, молчаливо глядящие на меня с фресок... Уж к такому-то повороту событий они точно не были готовы!
	Мне тут вспомнилась почему-то та история о петербургском Спасе-на-Крови... О том, как большевики хранили картошку в храме...
	Проходя через вытянутый театральный зал, оставляя за спиной лоджии и балконы, я приближался к сцене, чей нежно бордовый контур я завидел издалека. Сцена, и правда, была все там же, все на том же месте... И даже, казалось, остатки каких-то древних декораций сохранились на заднем фоне. И возвышенность самой сцены. А на авансцене отныне – нет, я не мог поверить своим глазам! – розовела мясная лавка. Мясо кровило от края до края сцены, и по сердцу от такого вида растекался жуткий холод. Из правой кулисы вышел мясник в белом фартуке, поднял сверкающий на софитах нож, бросил взгляд в зал... Занавес! Аплодисменты!
	В голове начало мутнеть. Я развернулся, направился к выходу. Но турникеты пропускали только по чекам, а я ничего не купил. Тогда одним махом я перескочил через ограждения, выбежал из супермаркета... театра... палаццо.
	Мне и правда подурнело. На тихом мостике недалеко от дома я облокотился на ограждение, глубоко дышал, смотрел на воду подо мной. Так и хотелось броситься вниз.
	А внизу... внизу... Темно-зеленым течением несло белую резиновую перчатку, раздутую водой, словно кому-то оторвало руку, и вот ее несло теперь в океан... Я следил за этим зрелищем с набережной, держась за перила. К ступенькам самой фондамента прилип пластиковый пакет, запутавшийся в водорослях. И чуть дальше, вверх по течению следом за оторванной рукой несло бутылку от кока-колы. Я смотрел, смотрел, как завороженный... 
	“Ведь это Венеция... Венеция. А не Искитимка какая-нибудь... Тут такое нельзя. Тут такое – ни в коем случае.”
	Но мусор несло. То ли кто-то опрокинул мусорный бак, то ли просто выбросил свое добро прямо в воду. Если там был какой-то действительный мусор – не пластиковый – то, может, и Бог с ним, утонет, разложится. Но вот этот пластик... Перчатка, пакет, бутылка... Это выглядело зловеще.
	Пять сотен лет понадобится для того, чтобы этот пластик разложился. А как скоро он был использован и выброшен. “Вам пакетик надо?”. “Да, спасибо”. До дома донесли, вытряхнули, выбросили – вот и все. А теперь каких-нибудь пять сотен лет... Люди Ренессанса оставили Венеции и всему миру сотни роскошных палаццо (как вот этот мой бедный театро), тысячи картин, фресок, скульптур... А мы, люди XXI-го века, что оставим после себя мы?
	Пластик несло... Несло из супермаркета в каналы Венеции. Из каналов в Адриатическое море. Из него – в Средиземное. А потом – в океан, в океан... И там под воздействием соленой воды пластик распадется на частицы, частицы попадут морским гадам, рыбам, дельфинам в желудки. И вылавливают моряки рыбу. И поставляют рыбу на рынки и в рестораны. И съедаем мы этот же самый ядовитый мусор. И потом мучаемся неизлечимыми недугами, пеняем на Бога. Но снова идем в супермаркет. 
	“Вам пакетик надо?” 
	“Да, спасибо”.
	И умираем, и вымираем, и на дно за собою волочим весь мир. 
	“Да, спасибо”.
 
Я возвращался на чердак с пустыми руками. “Ну вот сейчас спросит она у меня, почему я ничего не купил, – думал я про себя о Кате, – спросит, и что мне ей отвечать? Как рассказать этой моей подруге о божественной красоты театре, в котором теперь продают полуфабрикаты? И что она ответит? “Что ж в этом плохого?” 
	Экологические бедствия, глобальное изменение климата, кризис миграции, побочные эффекты глобализации, этические преступления капитализма – для них это совершенно пустой звук. Они смеются и недоумевают, когда слышат о тающей Антарктиде. Они плюют в сторону темнокожих иммигрантов, приговаривая: “В своей стране нагадили, а теперь еще и сюда прете”. Даже если сами они при этом прут из Саратова на Лазурный берег. Они скупают все, что подешевле. А такие мелочи жизни, как переработка отходов, для них и вовсе какая-то ересь. “Это все индусы! Это все американцы! Это они гадят!” За индусами да американцами, конечно, не уследишь... Но за собой-то, за собой-то уследить можно.
	И ведь это все мои друзья... те молодые современные россияне, кто прогрессивен, либерально мыслит, как-никак образован... А между тем, они войдут в венецианский театр, переделанный в супермаркет, и лишь порадуются, мол, какой красивый магазинчик. “Маш, бери вон те чипсы, они тут дешевле!”
	Вот если бы капитализм таки обосновался прочно на постсоветском пространстве, то тогда, возможно, лет через двадцать-тридцать (когда от Байкала останется лишь грязная лужа), вот тогда эти самые прогрессивные люди, а скорее их дети, возможно, опомнятся... Но это все если бы да кабы.
 
Но переживал я зря. Кате было не до супермаркетов и театров. Даже уже не до гречки. Полились рекою слезы. Начались громкие истерики. Рыдания. Кидание предметов по моей и без того запредметенной комнате. Катя не унималась весь день. Одновременно меня раздирала и злость, и жалость. Мое терпение было на пределе. Мне хотелось ее хорошенько встряхнуть, чтобы она наконец очнулась от всей этой французской дребедени.
	– Сссучара... А еще говорят, французские мужики лучше наших... Козлина поганая...
	Я не знал, куда деваться. Куда бежать. Бежать из моей собственной квартиры?
	Мы потратили еще один день, отправляя ему бесчисленные письма, сообщения. Катя принялась звонить его друзьям, родителям, детям. Да-да, у Жан-Франсуа от первого брака, конечно же, были дети. Она звонила его дочери и на страшном французском требовала у девочки, чтобы та передала трубку папе.
	Я становился все злее и злее. Катя истерила все громче и громче. Наконец, под ночь она просто взвыла:
	– Ебаный пиздец, сука, блядь, чтоб его выебли во все там нахуй дыры!
	Я подскочил на кровати. За стеной соседка, кажется, тоже подскочила и громко закричала: 
	– Вафанкуло! – принялась бить стену. 
	– Катя, меня выселят отсюда! Ты что себе позволяешь?
	– Пиздец полнейший! Документы! Мои, сука, документы у него!
	– Катя, прекрати сейчас же кричать! Какие еще документы?
	– Я у него в квартире оставила свою папку с бумагами! Я без них не смогу продлить вид на жительство ни за что на свете!
	Мне было прекрасно известно, что без документов или с ними Кате уже вряд ли удастся продлить свой вид на жительство во Франции. Первый семестр она отучилась в языковой школе, по этой причине получила студенческий вид на жительство. Второй семестр она лишь зарегистрировалась ради бумаг, но тут же школу бросила и забрала свои деньги. Оставаться еще на одно полугодие у нее возможности никакой не было.
	– Таньке! Надо срочно звонить Таньке! Она поможет!
	Осознав, что попала в совсем уже идиотское положение, Катя начала выходить на связь с семьей – ее аристократическая, всемогущая семья уж точно должна была помочь, отыскать французского подонка, изъять у него документы, по возможности наказать его за предательство, вызволить Катю из беды и так далее, и так далее. 
	От этого дурдома у меня начинала болеть голова. Я сидел за столом, смотрел в окно, пока Катя дозванивалась до своей сестры. Я думал о том, какой я представлял себе эту поездку. Думал о Венеции, о том, сколько денег я потратил на то, чтобы снять себе этот крошечный чердак. Думал, сколько мне осталось дней, сколько я хотел всего здесь сделать, увидеть, написать, и что из этого всего в результате вышло. 
	Мой вид из окна... Мой вид оставался все таким же нетронутым... Ни Мозе, ни карнавал, ни расползающийся по театрам капитализм, ни пластиковые отходы неуклонно множащегося человечества, ни даже Катя, нервно дозванивающаяся до своей сестры у меня за спиной, – ничто не могло испортить мой вид из окна. Там все так же царапала небо колокольня, все так же парили чайки над гладким куполом собора Святого Иеремии, все так же сияли два окна вдали, два – за закрытыми ставнями чуть ближе, и одно, совсем рядом, слева – то, где за черной решеткой виднелась красная ваза из мурано. “Какой же странной формы все-таки эта ваза...” – думал я, вглядываясь в сумерки за окном, мысленно удаляясь от Катиных истерик.
	Наконец, в ее скайпе что-то запиликало, закрутилось, у меня за спиной раздался грубый мужской голос:
	– Кать. Ну. Че ты там? 
	– Ой, папа! Папочка! Я тут Таньке пыталась позвонить, но она что-то не отвечает. А тут ты!
	В ответ был слышен лишь какой-то хруст, жевание, шуршание. Я сидел совсем рядом. Конечно, перед камерой меня не было, но я все-таки невольно присутствовал при этой семейной встрече.
	– Кать. Ну ты где ваще? Я не понимаю уже. Что там у тебя происходит?
	– Папа, папочка! Ты не представляешь... – как-то уже очень радостно воскликнула Катя, – не представляешь... Я в Венеции!
	– Где? Ты че? Совсем ебнулась? Какой еще Венеции?
	– Папа... ну ты что так...
	– Так. Говори мне. Ты там у кого? Хахаля какого-то нашла что ли?
	– Ну какого хахаля, папа... Я у Алексея. Помнишь, ты его на свадьбе сестры видел.
	– Ты че, Катя, ты опять там со своими пидорасами спуталась?! Я ведь тебе уже говорил...
	– Ну, папа... – в ее голосе я чувствовал, спиной чувствовал, жгучий стыд.
	– Че папа? Че папа? Я тебе говорил, хорош с педиками дружки водить!
	– Папочка, ну ты что так... – Катя начала хлюпать. Меня начало трясти. Я смотрел в окно. Не хотел оборачиваться. Но в окне отражалось ее мокрое лицо, ее трясущаяся рука, медленно закрывающая монитор ноутбука. 
	– Я тебе перезвоню в другой раз... – она захлопнула экран и бухнулась на подушку.
	Я сидел молча еще какое-то время. Пытался глубоко дышать, чувствовал, как дрожит моя грудь на вдохе. 
	– Так, Катя... 
	Она хлипела в ответ.
	– Катя, мне этого достаточно... 
	Она все лежала на подушке.
	– Звони сестре. Пускай выручает.
	Катя поднялась, ушла в туалет. Я слышал, как текла вода. Потом, как она вышла, как начала звонить сестре. Сестра все не выходила онлайн.
	– Так, скажи мне.... – я выговорил, не поворачиваясь к ней – телефон он не берет... Видит, что ты звонишь, и не берет. На сообщения тоже, разумеется, твои не отвечает. Даже не читает их, думаю...
	– Сссучара... – все шипела Катя.
	– Имейлы мы ему отправили, он их явно даже не открывает... Тебе же необходимо попасть к нему в квартиру в Лионе. Ты вообще его адрес помнишь?
	Она молчала. Я смотрел на нее, на нас – на наше отражение в моем окне.
	– Замечательно... Его дочери ты передала, чтобы отец тебе позвонил?
	Кивнула головой. По щекам ее катился град слез.
	– Друзьям позвонила?
	Снова кивок.
	– Так, а Фейсбук?
	Катя подняла на меня голову. Снова схватила компьютер. Открыла Фейсбук. Еще секунда. Две. Три. Она резко отбросила ноутбук в сторону и упала на подушки.
	– Он меня удалииииииииил...
	Снова принялась рыдать.
	– Ну чего ты воешь? Катя! Сама виновата! – я уже был на взводе. Потом снова вспомнил – “помягче, постарайся быть помягче”. Подсел к ней на постель, начал гладить ее по волосам. 
	Катя вся дрожала. Сходила с ума. Рыдала. Бедная тридцатипятилетняя девочка... Мне стало ее снова очень жалко. Ну что здесь с ней станет? Ну какая ей Европа? Она же с ума тут сойдет! Какой ей замуж? 
	– Катя... Катя... У тебя хоть деньги то на обратный билет есть?
	Она ревела только громче. 
	– Понятно... Значит, нет...
	Я огляделся вокруг. У меня самого оставалось каких-то пятьдесят евро и еще полторы недели в Венеции.
	– Катя, без сестры, без отца тебе тут не выкрутиться. Набирай ее еще раз.
	– Щас, только помоюсь.
	Она ушла в душ. Я продолжал тупо смотреть в окно, вспоминая, как метко, как едко обласкал меня Катин отец... Аристократ. Интеллигент. Судья.
	Когда она вышла из ванной, я все так же сидел у окна. Чувствовал, как она подошла ко мне со спины. Как положила мне на плечо руку. Рука казалась холодной, очень легкой, почти невесомой.
	– Вид у тебя, конечно, красивый... – тихо проговорила она. – А там что у тебя? – Катя выгнулась, заметив окно слева, то, что ближе всего, с черным кружевом решетки. – Смотри, там ведь в окне ваза... ваза с цветами. 
	Я снова взглянул на мою вазу в зарешеченном окне. Мурано же вроде? Но нет. Катя была права. Теперь я присмотрелся и понял, что за вьющейся решеткой у окна на низком столике стояла обыкновенная прозрачная ваза – вовсе не красная, вовсе не мурано – а из нее поднимался широкий букет темно-алых роз.
	– И правда... Пойдем хоть подышим чуточку воздухом.
	Она кивнула. Оделась. 
	Мы спустились. Я повел ее к фондамента дей Мори. “Там будет очень тихо. Может она немного успокоится”, – думал про себя я. Специально повел ее так, чтобы не проходить ни мимо Paradiso Perdutto, ни рядом с тем местом, где она грохнулась в воду, ни возле того ресторана, где у них был ужин и где она ждала предложения. Я вывел ее сразу к скуола Мизерикордия. Она сбавила шаг.
	– Какой огроменный дом... Что это такое? Ни на что не похоже! – прошептала Катя, а сама отклонялась, отклонялась назад, смотрела вверх на здание скуолы.
	Я и сам, каждый раз проходя мимо, засматривался на это монументальное сооружение.
	– Сложно поверить, но в Средние века здесь был центр помощи неимущим, больным, голодным.
	– Так зачем же им столько места?! Посмотри только, какие высоченные окна, – все также полушепотом говорила Катя, а я улыбался. Но она была права: одни только окна в этом здании были выше некоторых домов. – А что здесь теперь? 
	– Ни за что не догадаешься... Прислушайся, – мы подошли и прислонились к массивным дверям скуолы, стараясь разобрать звуки, доносящиеся изнутри.
	– Бум... Бум... Как будто мячом кто ударяет об пол, – прошептала Катя.
	– Ага... И скрежет кроссовок по гладкой поверхности... Здесь теперь тренируется местная баскетбольная команда.
	– Венецианские баскетболисты... – впечатлилась моя подруга, на устах ее заиграло подобие улыбки, – так это ведь сладкий сон одинокой женщины.
	Я рассмеялся.
	Возвращаясь домой, мы заходили с черного входа, через зеленую дверь и потом через сад по узкому коридору. В музыкальной квартире на втором этаже горел свет. Мы снова замерли – доносилась музыка. 
	И не просто пианино.
	И даже не дуэт с виолончелью!
	– Боже, что там такое творится?
	Казалось, целый оркестр, целая симфония игралась в той квартире. Пианино было слышно лучше всего, но и виолончель, и даже – голос! Голос, женское сопрано исполняло какую-то незнакомую мне арию. 
	Мы стояли, как завороженные, в темноте сада под окнами и слушали. Когда женщина допела свою партию, то тонко заиграла скрипка, исполняя ту же мелодию, что до этого исполняло сопрано.
	– Это какое-то чудо, – прошептала Катя.
	– Да...
	Еще послушали полминуты.
	– Но что же это получается? – наконец, снизошло на меня озарение. – Сколько же человек там исполняет эту композицию?
	– Получается... как минимум четверо: пианино, виолончель, скрипка и сопрано.
	– Какой же я болван... – прошептал я.
	Она взглянула на меня.
	– Ну почему же?
	– Ведь это семья! Семья музыкантов.
	И у себя на крыше я еще долго думал о том, как глупо я строил схемы, воображал романтические истории, а все оказалось так просто: папа – пианист, мама – сопрано, и два сына, старший – виолончелист, а младший – скрипка. Пока мама с младшим сыном были в отпуске, отец практиковался со старшим. Мне было и смешно и отчего-то нестерпимо грустно в то же время.
 
	– Ой, сестренка, наконец-то! – вскрикнула весело Катя, как только ее сестра появилась на экране. – Я тут с Алексеем, помнишь его, с твоей свадьбы. Он рядом сидит, – тут же подстраховалась она. 
	– Привет, Катюш! Привет! Ну как ты там? Мы вот, в Москве... С детьми тут гуляем уже второй месяц.
	– В Москве? Здорово... Чем занимаетесь?
	– Ну как... Шоппинг... 
	– Ой, Таня, я себе такие очки красивые купила... – тут же надела свои вензеля Катя. – Прада!
	– Это из прошлогодней коллекции что ли? 
	Катя сняла очки. Старшая сестра всегда остается старшей сестрой...
	– А кроме шопинга вы там больше ничего и не делаете что ли? – съехидничала Катя в отместку. 
	– Ну как это? Мы че тебе, неучи какие? Мы вон в Большой ходили... Мы же каждый год туда ходим.
	– Красиво, наверное, было... Понравилось? На что ходили?
	– Ну на этого, на “Щелкунчика”. У нас традиция ведь такая. Каждое Рождество ходим. Ну, слушай... Сидим мы там смотрим балет. Я, Димочка и Светка. Митя не пошел с нами, работал. Сидим, никого не трогаем. Потом перед антрактом эти все на поклон вышли. Мы сидим, никому не мешаем. На меня тут давай оборачиваться какой-то щегол непонятный. Впереди сидел. 
	– Какой еще щегол?
	– Ну, такой... – многозначительная пауза. – Да не важно. Короче, молодой человек. Он на нас раз обернулся. Другой. Кать, ну я ему говорю: “Что ты смотришь-то?” А он мне отвечает: “Да вот смотрю и не понимаю, почему вокруг в зале никто не аплодирует? Отделение закончилось, а такая тишина как будто похороны. Неужели так плох балет?” Я тут сама огляделась. Ну и правда, Кать, никто не аплодирует, танцоры кланяются. А щегол продолжает вещать: “Вот вы и ваши дети почему не аплодируете?” Я на него смотрю. Потом на детишек. А Светка моя тут не растерялась и ему отвечает: “А мы на Щелкунчика каждый год ходим, чё нам аплодировать каждый раз?” Представь, Катя, умница какая! А то пристанет лох какой-то с идиотскими вопросами! Мы в Большой каждый год ходим, слюни от восторга от балетов у нас не текут, уж извините!”
	Катя молчала. Но я заметил, как она периодически как-то ерзает на месте да на меня мельком поглядывает.
	– А потом еще в антракте эта... кондукторша, – продолжала сестра, – тьфу ты! Как ее... Ну, с программками...
	– Я поняла.
	– Бабка эта в общем подходит к нам и говорит: “Госпожа, я вас прошу за своими детьми следить. У нас вообще-то до двенадцати лет детей в театр не пускают. Ну, раз уж вы билеты купили... – говорит такая, – а билеты очень дорогие, я знаю... Раз уж вы их купили, то присматривайте за своими, чтобы они никому не мешали.” Прикинь, Кать? Ну, чё они на нас все набросились? Мы полторы тыщи евро за билеты выложили, а они нас еще воспитывать будут! Мы каждый год туда ходим, в Большой этот. Традиция семейная, блядь, охерели!
	Потом на другом конце провода раздался какой-то грохот, послышался детский рев...
	– Ой Катя, мне пора бежать, давай, дорогая, я тебе позвоню позже!
	Связь прервалась. Катя захлопнула ноутбук, снова бухнулась на подушку.
 
Прошло три дня с тех пор, как испарился Жан-Франсуа. Будучи не в состоянии решить своих проблем, Катя продолжала наполнять мой крошечный чердак слезами и криками. Я выжимал из себя надежного, мягкосердечного друга, старался ей как-то помочь, как-то ее успокоить: заваривал ей ромашковый чай, играл для нее классику. Марию Каллас, например (они с Катей были явно схожего темперамента). И все же злость постепенно наполняла меня. Я был зол именно на нее. И не столько за слезы и истерики – для этого у нее действительно были поводы, – сколько за тот факт, что самостоятельно, собственноручно, без чьей-либо помощи эта моя русская подруга, полная надежд, грандиозных планов, уверенности в себе, разбила вдребезги то самое будущее, о котором она так отчаянно мечтала. Такое самоуничижение, самоуничтожение было наблюдать и больно, и противно.
	“И откуда же у нее взялась эта мечта? Откуда появилась у нее эта уверенность, это желание, что именно там, за горизонтом, в цветущей Франции ее ждет счастье? Ведь когда мы только встретились – в том суши-кафе в спальном районе нашего славного города, – тогда она и подумать не могла о том, что что-то в ее жизни было не так... Она сияла, когда рассказывала нам о своем муже-милиционере и подрастающей дочке. Она хвасталась своей квартирой в том же спальном районе, в которую они (не без помощи родителей) переехали не так давно до нашей с Катей встречи. Да, она мучилась в поисках работы, но ведь нашла! Мы выучили ее всем этим не таким уж сложным хитростям гламура, и она быстро стала считать себя настоящим профессионалом глянцевого дела. Откуда? Откуда у нее появилась эти дикая, разрушительная мечта?” – я все спрашивал себя.
	А потом вспомнил... Вспомнил, как приносил Кате журналы... Ведь те самые яркие, красочные, уж больно стильные итальянские, американские и все чаще французские журналы легли в основу ее работы, ее мастерства. Я вспомнил, как она изучала их, словно священное писание. Как она раскрывала перед собою свой любимый парижский “Вог” и начинала копировать, воспроизводить на экране то, что видела на страницах. 
	Ведь это был я... Я вскружил ей голову всей этой французской гламурятиной. И уже скоро, через каких-нибудь полгода Катя так изменилась, так преобразилась, так переиначила свою жизнь! Неожиданно она осознала, в каком страшно не гламурном городе она живет. Осознала, насколько жалкой была ее квартирка в спальном районе. Почему-то вдруг решила, что и муж у нее – последний лох. Подстригла волосы под Джейн Биркин. Начала носить алую помаду. Вся расцвела, так сказать, обновилась. Поняла, что жизнь – какая-то блеклая мятая промокашка, а не глянцевая страница журнала “Вог”. 
	И ведь это был я, я сам перестал называть ее Катериной, пускай и “сисястой бабенкой Катериной”, как выражалась наша Анна Винтур, и принялся звать ее на французский манер – Катрин.
	Мне стало гадко. Гадко уже от самого себя...	
	А ведь она могла продолжать жить так, как всегда и жила: спокойно, тихо, в окружении семьи, которой она слепо гордилась, в квартирке, которой она дорожила, без каких-либо особенных гламурностей, но просто, обычно, бесхитростно, по-человечески счастливо жить.
	И если была в ее радикальном преображении доля моей вины, моего влияния, то означало ли это, что теперь и ее личная драма тоже лежала на моей совести?
 
Четвертые сутки она проревела не унимаясь. Мне не нужно было ничего у нее спрашивать, чтобы понять: она чувствовала, нет, теперь она знала наверняка, что жизнь зашла в тупик. Обратно в Сибирь она возвращаться не хотела – из гордости, из-за того, что не желала показаться неудачницей, из-за того, что даже родители больше не понимали ее, из-за того, что она теперь уже страшно ненавидела свой родной город. Строить жизнь во Франции или где бы то ни было в Европе было невозможно уже хотя бы потому, что у нее истекали документы, а получить новые поводов не оставалось. И куда же ей было теперь деваться? Без денег, без работы, без близких... Вот и оставался у нее только лишь мой чердак да мое бледное присутствие рядом.
	Тогда я решил, что если именно я запудрил ей голову глянцевыми мечтами, то тут, в Венеции, наедине друг с другом, мне и предстояло каким-то магическим образом развеять этот бредовый туман, в котором моя подруга пребывала.
	Для начала я открыл свой компьютер и принялся писать Жан-Франсуа. Если он не слушает ее, то возможно ответит мне? Нет, у меня не было намерения уговорить его жениться. И вообще, что это за бред такой?! О какой свадьбе может идти речь? Я прекрасно понимал его как мужчину: влюбиться в Катю, такую горячую, страдающую восточную женщину было очень просто, но решать ее жизненные проблемы, рыться в цветастом мусоре ее жизни – излишне. Он испарился как только завидел сложности (ну зачем ему, в самом-то деле, какая-то мокрая, пьяная сумасшедшая, хлестающая его посреди улицы?!). Все, что нам от него было нужно теперь, – это документы.
	Я писал ему, напрямую объясняя, что мы от него ничего больше не ждем кроме тех несчастных бумаг, которые Катя оставила у него дома. Но Жан-Франсуа не отвечал ни на мои звонки, ни на письма, ни на сообщения. Тогда я вспомнил про Фейсбук.
	Разблокировал свой аккаунт. Зашел. Разумеется, его не было в списке моих друзей. Но пока я листал сайт, переходя с одного Жан-Франсуа на другого, то случайно где-то в уголке экрана я увидел фото Кэтти, моей американской подруги Кэтти. Что-то заставило меня кликнуть на ее изображение. Зашел к ней на страницу, и тут же в левом уголке я прочитал: “Katie and Jean-Francois became friends.” Я даже захохотал.
	– Ну, разумеется, – вслух подумал я.
	– Что разумеется? – спросила меня все так и лежащая в подушках Катя. 
	Я перевел на нее глаза. Мне было ее очень, очень жалко. Но жалость... жалость... – далеко не самое порядочное из чувств.
	– Жан-Франсуа добавил Кэтти в друзья...
	– Мой Жан-Франсуа?! Кэтти?! Зачем это?
	Я лишь снова взглянул на нее многозначительно, и принялся строчить сообщение Кэтти: “Hi! How was your flight? Are you home by now? Listen, I see that Jean-Francois added you on Facebook...” 
	Катя тем временем ревела все громче, громче... Громче! 
	“...Listen, we have an issue here. Kate keeps trying to contact him, but he doesn’t respond to her messages...” 
	– Аааа, сссучара! – снова начала шипеть Катя, кулаком ударяя подушки. 	“... He doesn’t respond to me either. All we need from him is Kate’s documents. She forgot a folder at his home. She won’t bother him ever again. Could you please write to him and ask a favor? Could you please ask him to mail Kate’s papers to her aunt’s address in France?” 
	– Поганая сссволочь! – не унималась все Катя. 
	Кэтти же ответила почти сразу, сказав, что сейчас же напишет ему, что она видит, что он – онлайн.
	Через полчаса Катя получила от него имейл. Очень вежливым, даже деловым тоном в письме Жан-Франсуа говорилось о том, что ему с Катей, увы, не по пути, что он желает ей всего самого лучшего, что с широкой русской душой ему все-таки не совладать, что документы он вышлет ей тут же на какой угодно почтовый адрес.
	Теперь Кате нужно было звонить своей тете, как-то там объяснять, что произошло. Также она хотела “откровенно” поговорить с сестрой. Я понял ее намек и ушел из дома. Тем более, что уйти, убежать, куда-то спрятаться мне и самому не терпелось.
 
На улице сияло солнце. Тысячи морщинок на воде отражали его лучи. Не желая снова связываться с гулящей толпой, я ушел к себе – на набережные. Но и на Мизерикордии, и даже на дей Мори гуляли казановы с елизаветами. Я увернулся и прошел еще дальше – к последней набережной, Мадонна дель Орто. Там было спокойней, и я шел, медленно и тихо, вдоль воды, пока набережная не завела меня до какой-то парковки лодок – дальше идти было невозможно. Я огляделся.
	Прямо на краю набережной стоял серенький дом. На его входной двери было объявление – “Сад Казино делли Спирити открыт для посещения с 13.00 до 15.00”. Я тут же вспомнил об этом Казино. Взглянул на часы – без четверти два. Все сходится! Я позвонил в дверь.
	Это самое Казино делли Спирити я разглядывал несколько раз с набережной Нуове. Каждый раз, возвращаясь по ней в сторону дома, мой взгляд останавливался на одном конкретно строении вдалеке, через широкий канал. Тот палаццо стоял у самого моря, на крайнем углу Каннареджио. Его не окружала набережная, а лишь моря и туманы. Его строгая, простая архитектура, его острые углы, зажмуренные окна, его расположение на самом краю – все это создавало впечатление какого-то отчаявшегося аскета, который вот-вот и бросится в пучину с обрыва. 
	Я все разглядывал этот загадочный дом, совершенно не понимая, как же подступиться к нему. Со спины он был защищен садами, целой армией из кипарисов. Неужели единственный вход – со стороны моря? А если пройти через сад?
	Только дома, на онлайн-картах я тогда нашел этот дворец и узнал его название. Казино делли Спирити. Сначала я подумал, что это какой-то игорный дом. Но нет. Казино, в смысле “игрища”. “Игрища духов” – такое название носил этот дворец. Каких еще духов? Я тогда принялся читать кучу местных легенд о привидениях, которые якобы населяют этот дом на краю мира. Посетить его было невозможно, однако в интернете было сказано, что если позвонить в нужный звоночек, то в соседнем здании откроют дверь в сад из тех самых кипарисов, и можно вплотную подойти к этому дворцу игривых духов.
	Вот так, абсолютно случайно, в тот последний день Катиного пребывания в Венеции, я и вышел на ту самую дверь, что вела в сады Казино делли Спирити. По моему звонку дверь не сразу, но открылась. Передо мной нарисовались две монашки – белая и черная. По-видимому, нынче этот палаццо и этот сад был занят каким-то монастырем или религиозным центром, коих в Венеции не мало. Белая монашка улыбалась, махая рукой в сторону сада, мол, “Ступай, гуляй, мальчик!”. Черная, как и положено черным, молчала, смотрела на меня злющим взглядом, мол, “Пускай тебя там черти сожрут!”
	Я прошел мимо них в сад. А там – кипарисы, розы, красные ягоды, как будто бы рябина. А за ними – решетки. А за решетками – море. Щебень под ногами. И ни души. Ни души. Я сразу почувствовал сильное облегчение. Такое сильное, что закружилась голова, но тоже как-то очень приятно закружилась. 	“Игрища духов..., – думал я, – святых духов?” 
	Словно отвечая на мои мысли, из кустов показалась белая Мадонна. Она стояла в центре сада, у пруда с золотыми рыбками. Я долго всматривался в ее красивое лицо. Всерьез думал о том, каково б было уйти в монастырь.
	Просто в том пустом саду, запертом на ключ, и правда было очень умиротворенно. Казалось, в воздухе витал вот-вот попавшийся смысл, которого мы всё ищем и ищем. Наверное, тем смыслом в том конкретно саду, оберегаемом монашками, и был Бог. То есть, то самое, ради чего этот сад был так красиво устроен, ради чего тут в зелени стояла Мадонна. То есть, та идея, ради которой здесь жили. 
	“Идея, ради которой стоит жить... Есть ли она у меня? Ради чего я живу?” Я все ходил, ходил кругами по саду, очень тихо ступая по дорожкам, и думал...
	Там, в сибирском городе с неприличным названием, мы все (мы, мои друзья и я, то есть), все жили ради одной идеи – поскорее выбраться, уехать из Сибири. Ради этого мы просыпались и шли зарабатывать деньги. Ради этого собирались вечером вместе. Конечно, говорили мы и о многих других вещах. Но тем не менее, словно бусины на нить, наши дни были нанизаны на эту одну идею – свалить.
	А потом, кто-то из нас уехал на Запад – в Москву или еще дальше. Ради чего они жили теперь? Чтобы заработать на квартиру и ужин? Чтобы стать кем-то важным? Важным бизнесменом, стилистом, дизайнером, редактором? А для чего все это? Чтобы было много-много денег и на все всегда хватало? То есть, в конечном итоге, ради шоппинга?
	Кто-то же из нас бился до сих пор над той самой идеей убежать, как Катя. А многие, даже большинство из нас – тех молодых людей, что родились накануне Перестройки, а выросли в новой России – большинство из этих людей жили теперь уже ради совершенно другой идеи: идеи национального превосходства. Теперь у них, у тех моих друзей, откуда-то появилась мысль, что страну, город, их образ жизни надо было от кого-то там непременно защищать. От тех же самых людей с Запада, которыми они когда-то хотели стать.
	А Запад? До двадцатого века Запад жил ради идеи Божественного. Ради идей просвещения. А потом как-то вдруг Бог умер, а тиран родился. Тиран родился в каждой стране. Он предложил людям идею национального превосходства. И те люди тогда тоже решили, что им срочно надо от кого-то там непременно защищаться. Точь-в-точь как моим друзьям, кто остался в Сибири.
	А я? Ради чего жил теперь здесь я?... 
	Я все бродил, бродил по аллеям того безлюдного, хотя и действительно божественной красоты, сада. Я дошел и до дома с привидениями (того самого “Казино делли Спирити”), в нем оказалась кухня, где пыхтели над ужином монашки. Единственными привидениями там были облака пара, поднимающиеся над супом. У дома с супными привидениями я увидел небольшой, но очень аккуратный огород... Долго всматривался в него, вспоминая огород моей бабушки.
	Тот наш огород – огород, где я вырос, – уже давно зарос сорняками, частично провалился в шахту, а в моей голове там все так же цвели ранетки и набирал сок крыжовник. Я подумал тогда о том, что было идеей жизни моей бабушки? Накормить семью. Собрать хороший урожай. Собрать всех за одним столом... Из всех идей, что я вспомнил во время той прогулки по саду, эта огородная идея показалась мне самой благородной. 
	Только огорода у меня теперь, конечно, нет, как нет и дома.
	Я тихонько вышел из сада. Почему-то поклонился белой монашке. Черная куда-то испарилась. Вышел в свет. После той прогулки даже моя самая тихая набережная показалась какой-то шибко суетливой. А когда я дошел до Страда Нуова, то...
 
К вечеру Катя немного успокоилась. Она перестала реветь уже тогда, когда читала с моего экрана сообщение, что Жан-Франсуа мне отправил. Только в тот момент, кажется, озарение наконец-то полностью снизошло на нее. 
	Когда я вернулся из одухотворенного сада, Катя была уже очень тиха: просто сидела молча, с бледным, пустым лицом. Вместе мы купили ей авиабилет в Лион на деньги, что перевела сестра. Самолет был на следующий день, тетя согласилась встретить Катю в аэропорту, Жан-Франсуа – отправить документы на адрес тети.
	Катя все сидела и сидела неподвижно в моей постели. Я пошевелил ее за плечо, что-то промямлил.
	– Ну, почему, почему... – прошептала она, с жутким надрывом в хриплом голосе, – почему меня никто не любит?
	Вот этого мне не хотелось слышать. Я отодвинулся от нее. Посмотрел на нее строго. Но она ничего не видела, уставившись в пол, в одну точку.
	– Почему, почему меня никто не любит?
	Мне хотелось, очень хотелось крикнуть ей, громко отрезать:
	– А почему ты решила, что тебя должны любить? С какой это стати? Что ты такого сделала этому Жан-Франсуа, что он тебя тут же должен был горячо полюбить? За какие такие заслуги и качества? От него ты ждешь любви, денег, уважения. Мужественности, заботливости, чтобы он вел себя как джентльмен. Ну а сама то ты что? Ты ему хоть яичницу в качестве спасибо за очки Prada пожарила? Ну хоть что-нибудь сделала? Как-то себя проявила, кроме вот этих требований, истерик и рукоплесканий?
	Я бы никогда не осмелился ей сказать всего этого. Никогда бы не пожелал ранить ее. И тем не менее, в мыслях, я продолжал:
	– Ты все ждешь, все требуешь от окружающих, от этих вот мужиков, чтобы они тебя любили. Требуешь от них ласки, внимание, подарки. Требуешь любви! А любовь, дорогая, любовь не требуют.
	Катя сидела в одеялах бледная, какая-то полумертвая, таращилась в пол, а губы, губы ее все шептали в каком-то припадке жуткой жалости к себе:
	– Ну, почему, почему меня никто не любит?
	Это ее третье “почему” мне вдруг напомнило одну далекую сцену, которая вроде как никакого отношения к Катиной трагедии не имела. Сцена случилась в мой последний приезд в родной город в российской глубинке.
	Я тогда пришел на городской почтамт, чтобы подать заявление – согласно новому закону – о том, что я имею вид на жительство в другой стране. Закон показался мне очень странным. Таким же, судя по всему, он казался и женщине средних лет, сотруднице почтамта, которая должна была принять мое заявление.
	Она вежливо, не без улыбочки, записала все данные обо мне, попросила заполнить бумажки, взяла с меня плату за этот загадочный сервис. А потом вдруг уже перед самым моим уходом эта сотрудница областного почтамта бросила мне:
	– Ну, скажите, почему, почему нас никто не любит?
	Я вылупился на нее, не понимая.
	– Ну там, на Западе, ну что они все на нас?... Что они нас все там не любят?
	Несколько секунд я тупо глядел на нее.
	– С чего вы это взяли? – тихо, в совершенном недоумении спросил ее я.
	– Ну... вот санкции всякие против нас ввели...
	– Так санкции то не против вас, а против конкретных чиновников, развязавших войну на Украине...
	– А на продукты кто санкции тогда ввел?
	– Кто? Кто ввел санкции на продукты?
	– Кто-кто... дед-пихто!
	Я тогда ушел с почтамта, направился дальше по своим делам. И только сейчас, около года спустя, в Венеции, меня вдруг нагнало то самое высказывание, теперь уже звучавшее из уст моей подруги:
	– Ну, почему, почему меня никто не любит? – все повторяла Катя.
	А если и не любят... А если оно и вправду так... То объясните мне, за что, ну за что вас любить? Что вы такого сделали этому миру? Что такого неповторимого привнесли в него? Нет, не ваши деды и прадеды. Нет, не люди прошлых веков. А вот лично вы. Вы, кто сегодня требует этой любви от окружающего вас мира.
	Вы вламываетесь, оккупируете территории соседних государств, а за своим собственным огородом и присмотреть не можете. Тридцать пять процентов ваших сограждан ходят в туалет на улице, а вы переживаете за американцев и устраиваете уроки по патриотизму в своих школах.
	От вашей великой культуры остались одни елки да палки, а когда какой-нибудь один единственный Звягинцев снимает фильм о вас, ставит перед вами зеркало, так вы его (а не себя!) гнобите за “чернуху”. 
	Вы – жестоки, грубы, нетерпимы ко всем, кто от вас отличается, а тем временем и в свое собственное отражение в зеркале боитесь взглянуть. 
	Ваши милиционеры насилуют мужчин бутылками от шампанского, а вы Запад обзываете Содомом и Гоморрой.
	Вы хотите, вы требуете, чтобы вас любили, а что вы, современники Стива Джобса и Илона Маска, что вы, россияне XXI-го века, привнесли в этот мир, чтобы он вам отвечал любовью и уважением? В чем ваши заслуги? Где ваши герои? Нет, не те, что остались в позапрошлом веке или в другой стране, а герои вашего времени? 
	Вы на опрос, кто является самым замечательным человеком мировой истории, гордо назвали три имени: Сталин, Путин, Пушкин – в таком порядке... Мировой истории! Из истории всего мира для вас самым значимым является тиран, на чьих руках кровь миллионов обыкновенных советских граждан, а вы его выбираете своим героем... И после этого вы хотите, чтобы вас уважали? 
	У вас пятьдесят тысяч детей-сирот, а вы издаете законы, запрещающие гражданам других стран – тем американцам, испанцам, французам, шведам, которые готовы пересечь мир, чтобы дать шанс чужому ребенку, – запрещающие усыновлять и удочерять тех, кого вы бессовестно бросили.
	Судя по вашим больницам, домам престарелых и школам, вам плевать как на ваших детей, так и на ваших стариков. На словах вы все – ярые патриоты, а на деле вам положить и на ваше культурное наследие, и на вашу природу. Если парк, то он загажен. Если дому сто лет и он все еще держится, то это какое-то великое чудо.
	Памятники вашей архитектуры, ваши церкви и дворцы, гниют и разваливаются на куски. Ваши лучшие умы и таланты оставлены в прошлом столетии или давно сбежали от вас. Даже ваша природа... вы даже не можете последить за самым ценным, что у вас есть... за вашей природой. 
	Перед Олимпиадой в Сочи вы завезли леса из Тосканы. Да, кому-то из вас показалось, что ваши тысячелетние леса недостаточно живописны, а в Тоскане – куда лучше. Вы – патриоты! – вырыли тысячи деревьев из итальянской почвы и перевезли их на почву русскую. Посадили вокруг Олимпийских стадионов, чтобы иностранцы видели, что, мол, у вас не хуже. Но с тосканскими лесами вы завезли и насекомых – бабочек-огневок – чужих для России. Неприспособленные к этим насекомым, тысячелетние леса Сочи начали гнить сразу после Олимпиады. И не просто леса, а реликтовое растение самшит колхидский, занесенный в Красную книгу. Прошло еще несколько месяцев, и целый лес, тысячи русских деревьев – этих редчайших деревьев! – вымерли одно за другим. Безвозвратно потеряны. Нет больше у вас реликтового леса. До вас сотни веков рос этот самшит спокойно, а вы его взяли и стерли в пыль своей глупостью, своим псевдо-патриотизмом, своим комплексом неполноценности! Ну как, скажите, как после этого вы можете требовать, чтобы мир вас уважал? Как любить вас после этого?
	Вы гнобите всех тех, кто отличается от вас, а когда те жалуются, вы называете их провокаторами. Вы все кичитесь национальным превосходством (точно также, как это делали нацисты – оттого они и НАЦисты), все расточаетесь в комплиментах самим себе, только вот почему-то семья вашего президента скупает одну виллу на французском побережье за другой.
	Вы отстреливаете лучших из ваших журналистов, активистов, политиков только за то, что те говорят правду.
	В мире вы дружите и поддерживаете лишь тиранов и убийц, как Ассад или Дуерте, но обзываете ваших братьев и соседей фашистами.
	Приезжая в другие страны на отдых, вы ведете себя как дикари, и там продолжая гнобить, топтать, плеваться, но себе требуете уважения.
	Вы хотели, чтобы мир вас боялся? Так вас и боятся, как боятся диких зверей из темного леса. А любить, за что вас любить?
	Весь мир любит и ценит русскую классическую музыку, классическую литературу, классический танец, но ведь это все достижения россиян прошлого и позапрошлого веков, это продукты Российской Империи, а не Советского Союза или Путинской России. А вам, современным русским людям, вам есть чем гордиться?
	Забудьте вы уже об этих американцах, французах, перуанцах! Скажите,  друг друга вы любите? Уважаете вы друг друга? А самого себя? Самого себя уважаете? Что-то не заметно. Не видно этого самоуважения. Этой заботы между вами друг о друге и о той земле, на которой вы родились. 
	Тогда почему, почему вы требуете от каких-то там далеких стран, от людей которых вы никогда и не знали толком, любви?
 
Мы практически ничего не ели в те истеричные дни. В последний наш вечер я предложил выбраться куда-нибудь поужинать. Мы вышли. Катя немного разговорилась. Мне привиделось, что она поставила крест на Жан-Франсуа и всей этой истории. 
	– Вот какая попалась скотина, можешь себе представить, – подытожила она свои страдания. – А еще говорят, что французские мужики – джентльмены. 
	Я смотрел в сторону.
	– Ну ничего, ничего... Я себе другого найду. Получше... Во Франции всяких хватает. Слушай, а может мне в Швейцарию рвануть?
	Тут мне уже хотелось ее чем-нибудь стукнуть.
	– В Швейцарии-то всякие есть. И все при деньгах.
	Начинался дождь, зонта у нас с собой не было. Перед тем как идти есть, нам еще нужно было распечатать где-то посадочный талон для Кати. Но где? Мы шли по набережной Каннареджио, заглядывая в каждую витрину. Холодно, мокро. 
	“Ну как? Как я вляпался во всю эту историю? Ведь ко мне это не имеет ни малейшего отношения? – я думал про себя. – Или все же имеет?” 
	Наконец, мы дошли до самого конца, и там, где обрывалась набережная и слева начинался университетский кампус, был маленький офис, в котором распечатывали документы. Старенький, крохотный мужичок долго возился с моей флешкой (у Кати, разумеется, не было никаких носителей информации). Распечатал.
	– Пятьдесят центов.
	Катя улыбнулась мне примерно так, как она это делала, когда молча просила Жан-Франсуа купить ей что-нибудь. Я заплатил. Мы вышли.
	– Я знаю! Чтобы сэкономить нам нужно пойти в какое-нибудь место, где есть меню... – решилась развеять мою все более очевидную раздраженность Катя.
	– В смысле? Меню?
	– Ну ты что, не знаешь что ли? Я уже научилась, что в хороших ресторанах всегда есть меню, ну, комплексный обед – первое, второе... 
	– Третье, компот?
	– Типа того. И все за какие-нибудь двадцать пять евро!
	– Катя, ну это же во Франции... В околомишленовских ресторанах такое бывает.
	– А тут чем хуже? – она взяла меня под руку, и мы пошли. Мокрые. Опухшие. Голодные. В поисках ресторана с меню из трех блюд за двадцать пять.
	Разумеется, ничего подходящего Катиным критериям не попадалось. Потом, выйдя на Страда Нуова, Катя вскрикнула и потащила меня налево.
	– Вон, смотри!
	У входа в одно безнадежно туристическое место был указатель “Menu Turistico”. Я сдался. Зашли. Сели. Молодец в фартуке, с обильно угеленным чубом, открыл перед нами меню. Все в картинках, фотографиях, на пяти языках, “меню туристико” включало в себя лишь спагетти да бокал вина. Зато за двадцать пять.
	Когда принесли вино, Катя подняла бокал и принялась разглядывать его на свет. Покуксилась. Опустила бокал.
	– Эй, гарсон! – крикнула Катя.– Эназер гласс, силь-ву-пле! 
	– Что случилось? – вяло поинтересовался я.
	– Да грязный бокал.
	Я вздохнул. Гарсон не подходил. Катя пошла к бару и долго ругалась на каком-то невиданном диалекте. 
	Затем принесли спагетти. Ей – с морепродуктами. 
	– Нет, ну вообще! – опять возмутилась Катя. – А где креветки то? В меню написано, что будут креветки. Гарсон! 
	– Катя, успокойся уже, – не сдержался я. Запасы “помягче” были на пределе.
	– Ну а что! Я что им – дура какая-то?! Мы с семьей на Лазурном берегу каждый год ходим в приличные итальянские рестораны. Там и то лучше. А тут... Италия называется. Мы вообще-то понимаем, о чем речь... 
	– Катя, прекрати... – я чувствовал, что вот-вот скажу что-то лишнее, о чем потом буду жалеть, но руки трясло, в груди все резало. “Помягче” закончилось. – Прекрати этот цирк сейчас же!
	– Леша, ну ты че?!
	– Прекрати строить из себя аристократку. Что ты зарядила какие-то нелепости? Вообразила себе неизвестно что!
	– А что я вообразила-то? – с выпученными глазами смотрела на меня испуганная Катя.
	– Что семья у тебя – голубых кровей. Что сама ты – невообразимо замечательная. Что жизнь тебе должна, должна прямо давать все, что ты пожелаешь...
	– Ну а что? Если моя семья – не аристократия, то кто же?
	– Катя. Ты с ума сошла? Ты и меня с ума сведешь... Ну, какая аристократия? О чем ты вообще? Для того, чтобы ты и твоя сестренка называли себя аристократками ездить на Лазурный берег каждый год недостаточно. Извините. Одних тут денег не хватит. Таким семьям как твоя, Катя, еще нужно поколения четыре отмывать руки от грязи и крови, чтобы позволить себе называть себя аристократией! О чем ты вообще говоришь?
	Катя бросила вилку на стол. Отвернулась в сторону.
	– Что ты себе напридумывала? С чего ты решила, что мужики должны за тебя платить и раскланиваться перед тобой? Почему ты вздумала вести себя так, как будто краше, умнее, одареннее тебя в мире никого нет? Чем ты так заслужила их любовь? Откуда эти все твои дичайшие мечты о жизни в роскоши, бриллиантах, прадах, шанелях? Неужели в жизни ничего больше значения не имеет? Откуда это все? Из журналов что ли? “Воги” эти французские? 
	Она все глядела в сторону. А я говорил, говорил, на горе свое не мог остановиться. Я знал, что делаю ей больно. Но мне казалось, что говорил я правду. Правду, которую ей никто не решался сказать долгое время.
	– Катя, очнись! У тебя же дочь, Катя. Дочь! У вас есть своя квартира. Семья. Твои родные. Только тебя там нет! Катя! Дочь растет без тебя, пока ты бегаешь по свиданиям с какими-то французскими мудаками, это нормально?
	– Ну я же... Ну я же... – слезы уже покатились градом. – Ну я же это все для нее... Ради нее...
	Я глубоко вдохнул. Медленно выдохнул.
	– Катя, мне кажется, уже довольно этой французской мути. Собирайся и лети обратно.
	С едким скрипом отодвинула кресло. Встала из-за стола. Повернулась спиной и, слегка качаясь, пошла в сторону бара.
	Минуты три ее не было. Я сидел, трясся, словно какой-то мокрый воробей. Когда она вернулась – с красным, но сухим лицом, – я добавил тихим голосом:
	– Катя, прости, что я так на тебя это все вывалил, но мне кажется, что я сам частично виноват в этом твоем... преображении. Я ведь помню, как ты пришла в журнал... Как была довольна и семьей своей, и жизнью в том городе... А мы тебе лапшу понавешали, рассказали о лучшей жизни.
	– Не будь дураком! – отрезала Катя. – Ничего вы мне не понавешали! Глупости какие-то.
	Продолжать разговор было бесполезно. Мы заплатили (на этот раз Катя не строила мне глазки, а спокойно положила за себя двадцать пять евро). Вечером она долго принимала душ. Потом долго складывала обратно свои краски, карандаши, альбомы, так и не притронувшись к ним, так ничего и не нарисовав. Затем мы легли спать, отвернувшись друг от друга. 
	Мне было очень жалко ее. Хотелось обнять, извиниться. Но я терпел. Мне казалось, что так будет лучше.
 
На следующий день я проводил ее до станции. Шли всю дорогу молча. Только когда она уже садилась в автобус, я взял ее за руку. Рука была холодная. Сказал ей на прощание:
	– Извини, Катя, если сделал больно. Не поминай меня плохим словом.
	Молча она поднялась в автобус. Тот двинулся с места, сделал круг по пьяццале Рома и покинул остров. 
	Я еще какое-то время стоял и смотрел в сторону моста, по которому уехал автобус. Вечерело, и там, где-то на континенте, желтело электрическое зарево двадцатого столетия, шумели автострады, взлетали самолеты, дымили фабрики. На душе становилось все более и более гадко...
	Я отвернулся и пошел в обратном от столетия направлении. Пересек пьяццале Рома, перешел мост Паппадополи и углубился, удалился в лабиринтах то ли Сан Поло, то ли Дорсодуро.
	Я долго бродил. Быть одному было теперь очень непривычно, странно, почти физически трудно. Медленным шагом я мерил мостовые, скользил взглядом по каналам, заглядывал прохожим в лица. Искал чего-то значимого, важного, положительного, за что можно было бы зацепиться, что могло бы меня спасти от наваливающегося неминуемого разочарования – собой, ими, всем на свете. 
	Стало совсем темно и некоторые улицы, тупики, набережные сделались совершенно безлюдны. Периодически я вздрагивал, пугавшись чьей-то тени. Мне все казалось, что за мной кто-то идет, кто-то вот-вот ударит меня в спину. Но оглядывался – ни души. Ну почему, почему даже когда проходят годы с последнего удара, мы все еще боимся надвигающейся со спины тени?
	Я все проигрывал в голове последние несколько дней. Думал о Кате, о Кэтти, о Жан-Франсуа. Думал почему-то о трех котах. А потом еще думал о чернокожих маврах, что то и дело вскидывали в воздух: “Амико... Амико...” И в особенности думал о том парне, что клянчил деньги, пока мы с друзьями выбирали себе маски, да, о том высоком молодом мужчине с глазами черными, влажными, большими – ну, точь-в-точь мокрая смородина... 
	Вспоминал еще и о музыкальной семье – как замечательно они все-таки играли. Какое счастье это должно быть – иметь семью, дом, музыку. Я принялся думать о своем доме... Был ли он у меня? Как умудрился я его потерять? Мне становилось все хуже. Узкие темные улицы казались зловещи, заговорщически обступали меня, не давали никак выйти на волю, к воде, к морю. А когда я таки видел вдали, в конце узкого коридора, сверкающую воду и доходил до нее, то не находил там моста. Коридор заводил меня вникуда, доводил до отчаяния.
	Я стоял недвижимо, смотрел в эту чернь воды. Не в состоянии оторвать взгляда, как завороженный, пялился в это страшное зеркало и думал, думал... Каково было бы сейчас шагнуть туда... Один всплеск – и тишина.
	За спиной послышался смешок. Шаги. Я оглянулся – четверо молодых людей надвигались на меня. А мне бежать уже некуда. Подходят. Вдруг говорят, что тоже заблудились. Смеясь, они тычут в свои телефоны, пытаясь найти выход из лабиринта. Наконец, один из них спрашивает:
	– Как пройти к вокзалу?
	Я принимаюсь объяснять.
	– Вот туда... Идите прямо... Потом направо... Кажется, направо... Потом... – а сам я уже и не соображаю, где мы, где вокзал... – Вообще-то я не местный. Я не отсюда.
	– Вот так бы сразу и сказал, – отрезает молодой человек. Они разворачиваются и уходят прочь.
	“Не местный”.
 
Вышел на что-то знакомое: к тому самому худенькому аппендиксу набережной, что заканчивается решетчатой дверью со словами “Pensione Accademia”. Никого кроме меня в том аппендиксе не было. Решетка передо мной заперта. 
	Я долго стоял, всматривался в закрытую дверь, в огни названия, в сам пансион, и думал, думал о нем. О том, как он – Иосиф – прибыл сюда впервые, как сам рассказывал, на Рождество 1973-го года. Всего несколько месяцев после высылки из Советского Союза. Я думал о том, как провел он те месяцы, в каком бредовом состоянии он мызгался по Штатам, ведомый друзьями-благодетелями, как устраивался на работу учителем, как... А потом вдруг все это бросил, сел на самолет и улетел подальше – подальше от России и подальше от Америки. В Венецию.
	Я представлял, как он приплелся мокрой зимней ночью к этому самому пансиону, где “старухи с вязаньем в глубоких креслах”... Как поднялся “на борт по трапу постоялец, несущий в кармане граппу, совершенный никто, человек в плаще, потерявший память, отчизну, сына”... Как потом он разглядывал мебель, уснул... Как первые семь дней в Венеции – опять же по его рассказам – чувствовал себя кошмарно одиноким. Как “твердый разум внезапно делался мокрым глазом”...
	Я думал, думал об этом ссыльном, об этом беглеце, беженце, страннике – Бродском... Мне вдруг захотелось положить ему руку на плечо, быть рядом... Хотя, возможно, тогда не оставил бы он эти стихотворения. И “Пансиону Академия” не случилось бы теперь хвалиться им у себя на сайте, заманивать таким образом клиентуру. Не случилось бы...
	И все равно в ту ночь, на той набережной, над леденящей душу водою, мне было очень жалко того Бродского, Бродского 73-го года розлива... Как далеко от дома, родных – всего родного забросила его судьба. Как тяжело, смертельно одиноко ему было в те холодные дни в Венеции.
 
От той набережной я уже на автомате добрел до себя. На воду смотреть мне больше не хотелось, поэтому я пошел сразу к зеленой двери, к черному входу. Открыл. По узкому коридору через сад сделал несколько шагов... Надо мной горел свет. Из окна лилась музыка. Пианино играло так сладко, так нежно... 
	Какая-то удивительная, тонкая, сентиментальная мелодия наполняла ночное небо. Затаив дыхание, я прислонился спиной к кирпичной стене, поднял влажные глаза сначала на окно, потом на дерево, на небо и стоял так долгое время, слушал...
	Звуки музыки – тихие, нежные, спокойные – казалось, лились с небес, переливалась на лунном свете, словно радужные лучи на брызгах воды жарким солнечным летом. Музыка успокаивала меня, как будто уговаривала отпустить все на свете – все эти тревоги, тяжелые мысли, разочарования.
	Начал накрапывать дождь. Я слышал, как ударяются капли о листья надо мной. Но этот дождь и эта музыка лишь вызывали у меня улыбку. Я тогда вдруг подумал, что вот ради этого, ради подобных мгновений, ради этой полуночной мелодии, льющейся из желтого окна, возможно, и стоит жить.
	Мне хотелось, чтобы это очаровательное спокойствие, эта светлая доброта, чистая красота эта наполнили меня до краев, и во мне не осталось ничего кроме.
	Я прошел под окном в тоннель. И еще до того, как я вставил ключ во входную дверь, я понял одну вещь... Если у меня есть талант, хотя бы зернышко, хотя бы крупица таланта, то мне необходимо использовать его, чтобы создавать вот такие мгновения, хотя бы и не музыкальные, – ради которых стоило бы жить.
 
Все следующее утро, а потом и весь день я писал. Мой роман, казалось, перестал бороться со мной и все чаще уступал, поддавался мне. Ближе к вечеру я спустился с крыши, чтобы немного подышать. Толпа все так же неслась с вокзала на Сан-Марко, но меня она совсем не раздражала. Я пошел против течения, вдоль стенки. Разглядывал людей, улыбался их нелепости, смешливости их костюмов. А потом вдруг в толпе взгляд остановился на одном человеке, сильно выделяющимся из общей массы.
	Возможно, выделялся он именно потому, что шел с открытым лицом и взглядом – без перьев и масок. То был мужчина средних лет, в длинном бежевом тренче и шляпе Borsalino. Мне показалось, что я где-то видел его лицо... Я развернулся, пошел за ним, нагнал его и взглянул мельком со стороны.
	“Неужели это Антонио?” – подумал я о хозяине своего чердака. Мы никогда не виделись лично, но я хорошо помнил его фотографию. К тому же, проведя столько времени в его доме, мне казалось, что я узнаю его из тысячи.
	– Антонио?! – окликнул его я. 
	И он обернулся! Да-да! Обернулся!
	– Алексей? – ему не потребовалось и полминуты, чтобы узнать меня. 
	Мы обнялись. Пошли дальше вместе, словно старые друзья.
	Он рассказал мне, как вторая его квартира пустует (“Да ну?!”), и вот он решил приехать-воспользоваться своим жильем, отремонтировать там что-то. 	Вечером он пригласил меня к себе на ужин. Он показывал мне свой лофт, а мне было, конечно же, очень неловко. Я все старался изображать удивление, хотя уже досконально знал оба его жилища.
	Антонио был точно таким, как я его себе представлял. На этот раз, я не ошибся, и мир, строящийся в моей голове, совпал с реальностью. Он был именно тем человеком: с большими руками и длинными пальцами, смешной и обаятельный, умелец, умница. Он готовил мне паста пуньяза, а тем временем рассказывал о своей работе, семье и прочем, прочем.
	Наконец, мы сели за стол, и он спросил меня:
	– Ну что, как тебе тут жилось? Не скучал в одиночку?
	– Да нет, скорее, наоборот... У меня была активная социальная жизнь.
	– Ты познакомился с кем-то из местных?
	– Не то чтобы. Из местных я встречался разве что с твоими музыкальными соседями, многочисленными котами, да еще вот эти темнокожие парни, что попрошайничают на улицах, то и дело пытались завести со мной разговор.
	Тут Антонио резко изменился в лице. Бросил вилку. Отодвинул бокал. Посмотрел на меня как-то сурово.
	– Ты уже видел новости?
	Я не покупал местных газет, не смотрел телевизор, даже на Фейсбук с отъезда Кати я не заходил.
	– Нет, что-то случилось?
	Антонио взял бокал и сделал большой глоток.
	– Вчера посреди дня у моста вздохов, там, рядом с Сан-Марко, в воду кинулся молодой чернокожий парень...
	– Чернокожий?
	– Один из беженцев, из тех, что стоят просят милостыню на фондамента Мизерикордия, – я глядел на Антонио, слушал его, а сердцебиение учащалось, сердце тонуло в крови, – молодой совсем парень бросился в воду... Представь себе, какой она должна быть сейчас холодной! Мимо шли лодки, вапоретти, гондолы... Толпы туристов стояли на том мосту и вдоль набережной... Молодой человек несколько раз топился, но каждый раз соленая вода поднимала его наверх. А люди кричали ему с мостовой – самые разные люди, на разных языках – “Убирайся обратно в свою Африку!” И снимали все это на смартфоны... Видео есть онлайн...
	– Что ты такое говоришь?
	– Да... Никто. Ни один человек... Ни одно живое существо из той тьмы людей, что наблюдали эту сцену, ни один человек не бросился в воду. Лишь из проходящей мимо лодки кинули спасательный круг... Но парень не взялся за него. Так и ушел ко дну. Утопился. На глазах у всех этих людей, туристов со всего света. Утопился... Его тело потом еще долго вылавливали спецслужбы. А зрители все снимали, снимали...
	Я молчал. Смотрел на Антонио, не отрывая взгляда. Чувствовал, как дрожит правое веко. Губы. Пальцы рук. Что-то дрожит в груди.
	– Ему было 22 года, – глотнул еще вина. – Он был из Гамбии.
	Мы закончили бутылку, и я ушел к себе. Не включая свет, подошел к столу, открыл настежь окно и сел перед ним. Я пялился, не распознавая ничего перед глазами. Все казалось размытым, иссиня черным. 
	Потом, как будто с самого неба, посыпались удары колокола. Одиннадцать ударов. Точно разбудили меня. Я очнулся. Вытер лицо. Заметил какое-то яркое пятно в левом углу в небе над собой. Я поднял глаза и ровно там, в самом уголке окна, я увидел сияющий тонкий месяц, слегка накренившийся на левый бок. Я продолжал смотреть на него долго-долго. А месяц очень медленно, еле заметно, но все же непреклонно полз слева направо. Он проскользил над куполом, а потом и колокольней, и уже начал было приближаться к самому центру панорамы... но тут его нагнало еще одно пятнышко желтого света – набирающий высоту самолет резво поднимался ввысь. Самолет приблизился, обошел месяц, пересек небо наискосок и исчез в оконной раме. А месяц остался висеть надо мною, равномерно покрывая крыши домов блеклым светом.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посвящается памяти 
Патех Сабалли
(1995-2017)
и всем тем,
кто ищет дом вдали от дома.
 
 

OPS/images/cover-image.png
Kars,

worw Kax sbiiim samy 3a ppanysa

Apréss Mosrosoit





OPS/toc.xhtml
		Chapter 1






OPS/js/book.js
function Body_onLoad() {
}





